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Аннотация
Таисья Петровна Кокорина, геолог из Екатеринбурга, всю жизнь собирала камни, верила в Хозяйку Медной горы и читала Бажова. Умерла она тихо, в маленькой квартире, с котом на груди и малахитовым цветком на подоконнике.
А очнулась — в 1873 году. В теле умирающей купеческой дочери Аглаи, которую отец, одержимый золотом, везёт на Урал. В чужом времени. В чужом теле. С чужим именем.
Единственная ниточка — лесной ведьмак с глазами разного цвета. Один карий, тёплый. Другой зелёный, холодный, как малахит. И белая прядка в чёрных волосах.
Она узнаёт его сразу. Это её кот. Тот самый, что спал на подоконнике. Только теперь он — человек. Мужчина. Ведьмак, у которого свои счёты с этим краем.
А где-то в горах ворочается Полоз. Из пещер выходит чудь белоглазая. Тайга смотрит. Урал ждёт. И где-то там, на границе нави и яви, уже готова проснуться Хозяйка.
Ей придётся выжить в чужом мире, научиться видеть духов, защитить чужую семью — и выбрать между тихой жизнью и силой, которую она не просила.
Она умерла, чтобы вернуться домой. Но дом оказался не там, где она думала.


Невеста уральского ведьмака.


Пролог. Екатеринбург, наши дни.

За окном шумел Екатеринбург.
Стеклянный, бетонный, вечно спешащий куда-то. По проспекту Ленина неслись машины, светили фарами, сигналили, обгоняли друг друга. Где-то вдалеке, за высотками «Екатеринбург-Сити», садилось солнце, окрашивая небо в цвет малахита — зелёный, с прожилками золота и меди. Красивый был закат. Такой красивый, что даже вечно занятые горожане останавливались на секунду, поднимали головы и смотрели. А потом шли дальше — по делам, домой, в кафе, в метро. Город жил. Город дышал. Город не помнил.
Но помнила она.
В маленькой квартире в старом доме на окраине, в районе, который когда-то называли Уктусом, умирала старуха. Дом был дореволюционной постройки — толстые стены, высокие потолки, скрипучие половицы. Когда-то здесь жили заводские служащие, потом — советские инженеры, потом — все, кому повезло получить ордер. Теперь дом медленно умирал, как и его последние обитатели. Ремонт не делали лет тридцать. В подъезде пахло сыростью и кошками. Лифт не работал. Но старуха давно привыкла ходить пешком. Точнее, привыкла сидеть. Ходить ей было уже тяжело.
Звали её Таисья Петровна.
Фамилия давно стёрлась из памяти — вроде Кокорина, то ли ещё какая. В паспорте стояло что-то неразборчивое, выцветшее. Документы лежали в столе, завернутые в тряпицу, перевязанные тесёмкой. Она их не доставала. Зачем? Всё, что нужно, она помнила и так.
А помнила она многое.
Квартира была маленькая: две комнаты, кухня, тёмный коридор. Всюду — книги. На полках, на стульях, на подоконниках, стопками на полу. Старые, в кожаных переплётах, в выцветших обложках. Бажов — целых три издания, одно ещё довоенное, с картинками. Мамин-Сибиряк — весь, от «Приваловских миллионов» до «Золота». Пришвин, Паустовский, книги по геологии Урала, справочники по минералам, старые журналы «Уральский следопыт». На стенах — фотографии. Чёрно-белые, выцветшие до сепии. На них — горы, озёра, лесные тропы, камни. И люди. Много людей. Но не родня — друзья, попутчики, такие же чудаки, как она сама. Никто из них давно не приходил. Никто не звонил. Телефон стоял на тумбочке, покрытый пылью, с оборванным шнуром. Его отключили лет двадцать назад. Или тридцать. Она сбилась со счёта.
На подоконнике, в маленьком глиняном горшке, стоял каменный цветок. Настоящий — из малахита, выточенный неизвестным мастером. Может, тем самым Данилой, о котором писал Бажов, а может, кем-то другим. Таисья Петровна купила его на рынке в шестидесятых. Отдала последние деньги. Продавец, старик с уральским говорком, сказал: «Бери, девка. Он тебе пригодится». Она тогда засмеялась. А теперь смотрела на него и думала: «Пригодился. Всю жизнь согревал».
Рядом с кроватью, на продавленном кресле, спал кот.
Большой, пушистый, серый, с белой грудкой и белыми лапами. Один глаз у него был карий — тёплый, почти золотой. Другой — зелёный, холодный, как малахит. Таисья Петровна подобрала его зимой, много лет назад. Он сидел на остановке, мокрый, голодный, с обмороженным ухом. Она принесла его домой, отогрела, накормила. С тех пор он не отходил от неё. Она звала его Арсюшей. Почему — не помнила. Просто нравилось. А глаза... Глаза у него были странные. Разные. Она сначала думала — болезнь. Потом привыкла. Даже полюбила. Было в этих глазах что-то такое... колдовское. Смотрит — и будто видит больше, чем обычный кот. Будто знает что-то. Будто ждёт чего-то.
Кот спал чутко. Уши подрагивали, усы шевелились. Ему снилось что-то важное. Может, горы. Может, лес. Может, кто-то, кого он давно ждал.
Таисья Петровна открыла глаза. Слабый свет из окна падал на её лицо — сухое, морщинистое, как старая карта. Глаза у неё были светлые, когда-то серые, а теперь выцветшие до цвета утреннего тумана. Но зрачки — острые, живые. Такие глаза бывают у людей, которые много видели и много помнят. И которые знают что-то, чего не знают другие.
Кот почувствовал, что хозяйка не спит. Поднял голову. Потянулся — долго, обстоятельнод, выгнув спину дугой. Зевнул, показав розовый язык и острые белые зубы. Спрыгнул с кресла — мягко, беззвучно. Подошёл к кровати. Потёрся о худую руку, лежавшую поверх одеяла. Рука была как сухая ветка — тонкая, в синих венах, с длинными пальцами, когда-то красивыми, а теперь скрюченными артритом. Кот потёрся ещё раз. Замурчал — громко, басовито, как умеют только очень старые и очень уверенные в себе коты. Мурчание отдавалось в груди, в костях, в памяти.
— Ах ты, Арсюша, — прошептала старуха, улыбнувшись. Голос был слабый, шершавый, но в нём ещё звенели прежние нотки — живые, насмешливые. — Всё-то ты рядом. Всё-то ты ждёшь. А чего ждёшь-то, а? Ну, скажи. — Она погладила его по голове. — Знаю, знаю. Не скажешь. Не твоё это дело — говорить. Твоё дело — ждать.
Кот моргнул. Карий глаз блеснул, зелёный — прищурился. Он не мяукал. Он вообще редко мяукал. Только смотрел. И этого было достаточно. Иногда ей казалось, что он понимает каждое слово. Что он вообще понимает больше, чем любой человек. Может, поэтому она и звала его Арсюшей. Может, поэтому и терпела его странные глаза. Может, поэтому и верила — он не просто кот.
Таисья Петровна закрыла глаза. И память, которую она столько лет держала в узде, наконец вырвалась на свободу.
Она вспомнила детство. Войну. Эвакуацию. Мать, которая читала ей вслух «Медной горы Хозяйку» — тоненькую книжку, зачитанную до дыр. Таисья тогда не понимала половины слов, но голос матери, её интонации, паузы — всё это врезалось в память навсегда. «Вот, дочка, — говорила мать, — это наша земля. Урал. Тут камни живые, тут горы дышат. Тут люди особенные».
Отец вернулся с фронта без ноги, но с медалью и с новой книгой — «Малахитовая шкатулка». Он читал её по вечерам, а Таисья сидела рядом и представляла: вот Хозяйка, высокая, в малахитовом платье, вот Полоз, вот русалки на реке. Она засыпала и видела сны — зелёные, глубокие, как шахты.
Потом она выросла. Поступила в горный институт. Стала геологом. Ездила в экспедиции — на Северный Урал, на Южный, на Средний. Собирала камни. Малахит, яшму, родонит, горный хрусталь. У неё дома была целая коллекция — на полках, в ящиках, в мешочках. Каждый камень она помнила на ощупь. Каждый был как старый друг.
Она так и не вышла замуж. Был один парень, геолог, весёлый, с гитарой. Но он уехал в Сибирь и не вернулся. Писала письма, потом перестала. Потом узнала, что он женился. Не расстроилась. У неё были горы. Горы не предавали.
Всю жизнь она ходила по Уралу с молотком и рюкзаком. Искала руды, составляла карты, писала отчёты. Работала в партиях, жила в палатках, мёрзла, мокла, но никогда не жаловалась. Потому что каждое утро видела горы. Каждое утро вдыхала воздух, настоянный на соснах и камне. Каждое утро чувствовала: вот она, жизнь. Настоящая.
Иногда она ходила в горы одна. Брала рюкзак, палатку, компас. Ночевала у костра. Слушала, как шумит лес. И ждала. Чего — сама не знала. Может, чуда. Может, знака. Может, Хозяйка выглянет из-за скалы и поманит рукой.
Не выглянула. Ни разу.
Но Таисья Петровна не обижалась. Она понимала: не всем дано увидеть. Некоторым — только почувствовать. Она чувствовала. Каждый раз, когда спускалась в шахту, когда держала в руках малахит, когда читала Бажова — она чувствовала. И этого было достаточно.
Потом пришла старость. Болезни. Одиночество. Друзья ушли — кто раньше, кто позже. Она осталась одна. С котом. С книгами. С камнями.
И вот теперь она лежала на кровати в маленькой квартире в Екатеринбурге и чувствовала, что время пришло.
Кот запрыгнул на кровать. Улёгся рядом, положил голову ей на грудь. Мурчал громче, настойчивее. Его тепло разливалось по телу — медленно, как весенняя вода по замёрзшей реке. Старуха улыбнулась. Она чувствовала каждую косточку, каждую морщинку, каждый год, прожитый на этой земле. Долго. Очень долго. Слишком долго. Пора.
— Знаю, — прошептала Таисья Петровна. — Знаю, милый. Пора.
Она посмотрела на подоконник. Каменный цветок слабо светился. Зелёным. Тёплым. Живым. Или это было последнее, что видели её глаза?
— Спасибо, — прошептала она. — За всё.
Сердце остановилось.
Кот поднял голову. Посмотрел на хозяйку — долго, внимательно. Потом спрыгнул с кровати, подошёл к подоконнику. Каменный цветок как будто потускнел. Кот сел рядом с ним, обвил хвостом. И стал смотреть в окно. Долго смотрел. Не мигая. Будто ждал чего-то. Будто знал, что вот-вот — что-то произойдёт.
За окном шумел Екатеринбург. Город, который никогда не спал. Город, который помнил всё. И даже то, чего не было. Город, стоящий на границе миров — между явью и навью, между прошлым и будущим, между камнем и небом. Он не знал, что в одной маленькой квартире только что закончилась жизнь длиной в восемьдесят лет. Он просто жил. Просто дышал. Просто был.
А кот всё сидел на подоконнике. И смотрел. И ждал. Он знал: хозяйка ушла. Но он не остался один. Потому что где-то там, в другом времени, в другой жизни, его уже ждали. Он чувствовал. Он всегда чувствовал. Карий глаз — тёплый, золотой. Зелёный — холодный, малахитовый. Один видел мир живых. Другой — мир мёртвых. И оба смотрели в будущее.
А где-то далеко, в горах, в недрах Медной горы, что-то дрогнуло. Не голос. Не слово. Просто — вздох. Глубокий, каменный. Как будто гора повернулась во сне. Как будто кто-то ждал. Долго ждал. И вот — дождался.

Глава 1. Дорога на Урал.

Дом Ветровых стоял на крутом берегу Оки, в самом конце Верхневолжской набережной. Большой, двухэтажный, с резными наличниками и яблоневым садом, спускавшимся к воде. Летом здесь пахло яблоками и рекой. Зимой — дымом и снегом. А теперь — весной 1873 года — в доме была суета. И страх.
Я стояла у окна своей комнаты — маленькой, но уютной, с видом на сад — и смотрела, как внизу, во дворе, идёт какая-то непонятная жизнь. Слуги выносили сундуки. Мать, Елена Дмитриевна, стояла на крыльце, прижимая к себе младших — Настеньку и Поленьку. Митенька, шести лет, болезненный и тихий, сидел на ступеньках и смотрел на всё это широко раскрытыми глазами. А старший сын, Николая, и тётка Варвара остались, чтобы вести дела. Остались, чтобы сохранить то, что ещё можно было сохранить. Остались, потому что кто-то должен был остаться. Кто-то должен был держать дом. Кто-то должен был ждать.
— Живее! Живее! — покрикивал он. — До Карагайской путь неблизкий! Надо до холодов успеть!
Карагайская. Казачья станица. Где-то на Урале. Отец говорил о ней с таким восторгом, будто это была не глушь, а земля обетованная. «Там золото под ногами! Там казаки, вольные люди! Там всё будет!» Мать крестилась и молчала. Я слушала и не верила. Ни одному слову.
Я смотрела на отца и чувствовала, как в груди поднимается что-то тяжёлое. Не злость. Не обида. Что-то хуже. Бессилие. Я знала: он не слышит. Ни меня. Ни мать. Никого. Он слышит только голос в своей голове. Тот, который зовёт его на Урал. Тот, который обещает золото. Тот, который шепчет: «Иди. Там твоё богатство. Там твоя жизнь. Там всё, о чём ты мечтал».
За окном шумел сад. Яблони стояли в цвету — белые, как невесты. Ветер с реки шевелил лепестки, и они падали на землю, как снег. Я смотрела на них и думала: «Вот так и жизнь. Цветёт. Потом падает. И никто не помнит». В горле першило. Голова кружилась. Я болела уже неделю. Сначала думала — простуда. Потом — жар. Мать поила меня малиной, парила ноги, но легче не становилось. А отец... отец ничего не замечал. Он видел только Урал. Золото. Клад.
— Аглаюшка, — в комнату вошла мать. Усталая, с красными глазами. Она плакала ночами, я слышала. — Ты как?
— Плохо, маменька, — честно сказала я. — Горит всё.
Она потрогала мой лоб. Вздохнула. Взяла за руку.
— Может, отложим? — прошептала она. — Скажу ему. Он поймёт.
— Не поймёт, — я покачала головой. — Ты же видишь.
Мать опустила глаза. Знала. Мы обе знали. С тех пор как отец вернулся из своей последней поездки на Урал — год назад — он стал другим. Сначала просто задумчивым. Потом — странным. Начал говорить о золоте, о кладах, о каких-то «людях, которые знают». Потом начал видеть сны. Каждую ночь ему снилась одна и та же гора. Пещера. Малахитовые стены. Голос, который звал его по имени. «Илья... Илья... Иди ко мне... Тут твоё богатство...»
Он просыпался в холодном поту. Шёл к иконам. Молился. Но утром снова говорил о Урале. Снова — о золоте. Мать крестилась и шептала: «Бес в него вселился. Бес».
Я тогда не верила. Теперь — не знала, чему верить. Я — Аглая Ильинична Ветрова, двадцати лет. Купеческая дочь. Образованная, читала книги, знала французский. Но что я знала о жизни? Ничего. Я выросла в тепле, в достатке. А теперь меня везут на край света. Больную. Умирающую.
— Аглаюшка! — в комнату влетел отец. Радостный, возбуждённый. — Собирайся! Выезжаем через час!
— Батюшка, — я попыталась улыбнуться. — Я слаба. Может...
— Слаба? — он нахмурился. Подошёл. Потрогал лоб. Рука была холодная. — Горишь. Ну ничего. Доедем — вылечим. Там воздух другой. Там горы. Там... — он замолчал. Глаза загорелись тем самым огнём, которого я боялась. — Там всё будет. Всё. Понимаешь? Всё.
Он вышел. Хлопнул дверью. Мать заплакала. Я обняла её.
— Ничего, маменька, — прошептала я. — Доедем. Вылечусь. Всё будет хорошо.
Я не верила в это. Ни на грош. Но надо было её успокоить.
К вечеру мы выехали. Три подводы. Кибитка для отца с матерью и младшими. Телега для вещей. И ещё одна — для сундуков, корзин, узлов. Я ехала в кибитке. Лежала на подушках, укрытая тулупом. Мать сидела рядом, держала меня за руку. Настенька и Поленька жались к ней. Митенька спал в углу, свернувшись калачиком. Маменька крестилась и шептала молитвы. А отец... отец сидел напротив, смотрел в окно и улыбался. Как будто видел что-то, чего не видели мы.
— Батюшка, — прошептала я. — Что ты там видишь?
Он обернулся. Глаза блестели.
— Золото, Аглаюшка, — сказал он тихо. — Целую гору золота. Оно ждёт меня. Я чувствую.
Я закрыла глаза. И поняла: он не в себе. Совсем не в себе. И никто не может его остановить. Ни мать. Ни я. Ни даже Господь Бог.
Дорога на Урал — это не просто путь. Это проверка на прочность. Если ты не растерял зубы, трясясь в кибитке по «щебенке», значит, ты уже наполовину уралец.
Мы ехали долга дорога утомляла. Я болела с каждым днём сильнее. Жар выжигал меня изнутри. Я почти не ела. Почти не пила. Мать поила меня отварами, но они не помогали. Отец злился. Торопил ямщика. «Быстрее! Быстрее!»
А я смотрела в окно. И видела. Видела, как меняется мир. Сначала были поля. Широкие, золотые, с жаворонками в небе. Потом — перелески. Берёзовые, светлые, как девичьи сны. Потом — леса. Тёмные. Густые. Сосновые. Они начинались сразу за Волгой и тянулись до самого горизонта. И чем дальше мы ехали, тем темнее они становились. Темнее. И глуше. И тише.
Я смотрела на них и чувствовала: что-то меняется. Не только за окном. Во мне. Что-то просыпается. Что-то древнее. Что-то, чего я не знала в своей прежней жизни. Может, это была болезнь. Может, жар. А может — Урал. Он звал. Он ждал. Он смотрел на меня сквозь сосны. И я смотрела на него. И понимала: мы связаны. Давно. Крепко. Навсегда.
Мать сидела рядом. Держала меня за руку. А я... я таяла. Как свеча. Медленно. Но верно.
Этот бесконечный путь не закончился, мы свернули с тракта на просёлочную дорогу. Лес стал гуще, темнее. Сосны превратились в великанов, которые смотрели на нас свысока. Птицы замолчали. Даже лошади начали нервничать. Мать прижала к себе сестёр, тётка начала шептать молитву.
— Тише, родимые, — шептал ямщик, натягивая вожжи.
Я выглянула в окно. И замерла. Лес стоял стеной. Тёмный, молчаливый. Он не пропускал свет. Не пропускал звук. Он просто стоял. И смотрел. Я чувствовала его взгляд. Тяжёлый. Древний. Как будто лес знал что-то, чего не знали мы. Как будто он ждал. Давно ждал. И вот — дождался.
А потом жар стал невыносимым.
Он поднялся откуда-то изнутри — как вода в затопляемом подвале. Медленно. Но неотвратимо. Я почувствовала, как горло сжимается. Как глаза застилает пелена. Как руки становятся чужими. Мать что-то говорила. Трясла меня. Кричала. Но я уже не слышала. Слова плыли. Как в тумане. Как во сне.
А потом стало темно.
Не просто темнота — густая, вязкая, как смола. Я падала в неё, и не было ни дна, ни стен, ни звука. Только жар. Он выжигал меня изнутри, как печь. Я горела. Я умирала. Я знала это точно — так, как знаешь, что пришло время. Не спрашиваешь, не споришь. Просто принимаешь.
Аглая Ильинична Ветрова, двадцати лет. Купеческая дочь. Больная. Умирающая. Она умерла где-то на дороге между Нижним Новгородом и Карагайской станицей. В кибитке. На руках у матери. От жара. От болезни. От того, что отец потащил её на Урал больную.
А я... я была Таисья Петровна Кокорина. Геолог. Восемьдесят лет. Я умерла в маленькой квартире на окраине Екатеринбурга. С котом на груди. С каменным цветком на подоконнике. Я любила Бажова. Верила в Хозяйку. Всю жизнь ходила по Уралу с молотком и рюкзаком. И умерла в одиночестве.
А потом — темнота. Горячая. Вязкая. Я падала. Или горела. Или и то и другое.
А потом я увидела свет. Белый. Яркий. Он залил всё. И в этом свете я увидела девочку. Маленькую. Лет пяти. В яблоневом саду. Она бежала по траве. Смеялась. Мать звала её: «Аглаюшка! Домой!» А она не хотела. Она хотела ещё. Ещё немного. Ещё чуть-чуть.
Свет померк. Девочка исчезла. А я осталась. В темноте. Одна.
А потом темнота треснула. Как яйцо. И я вывалилась. В свет. В боль. В холод. В жизнь.
Я очнулась в кибитке. Ее трясло. Пахло дымом и соснами. Но что-то было не так. Тело было не моё. Молодое. Слабое. Чужое. Я попыталась пошевелить пальцами. Получилось. С трудом. Но получилось. Я открыла глаза.
Рядом сидела женщина. Немолодая, с усталым лицом, в тёмном платке. Она держала меня за руку и плакала. За ней — двое детей. Девочки. Испуганные. Напротив, у окна — мужчина. Крупный, с бородой. Отец. Он смотрел на меня и молчал.
— Аглаюшка, — всхлипнула женщина. — Доченька, ты меня слышишь?
Аглаюшка. Аглая. Значит...
Я попыталась заговорить. Горло саднило. Голос вышел хриплый, чужой, молодой:
— Пить...
Женщина вскинулась.
— Пить! Она пить просит! Илья Петрович, она в сознании!
Мужчина обернулся. Посмотрел на меня. В глазах — ни радости, ни облегчения. Только раздражение. Как будто я мешала ему. Как будто я — помеха .
— Ну, слава Богу, — буркнул он. — Жива. Значит, доедем.
Женщина поднесла к моим губам ковш с водой. Я сделала глоток. Ещё один. Вода была тёплая, отдавала железом. Но это было лучшее, что я пробовала в жизни.
— Где... — прошептала я. — Где мы?
— На Урале, — ответила женщина. — Уже почти доехали до Карагайской. Аглаюшка, тебе лучше, недели в жару. Мы думали, не выживешь.
Всю эту длинную дорогу, в жару. В теле девушки, которая умерла. Я закрыла глаза. И поняла. Поняла то, что не хотела понимать.
Я — не Аглая. Я — Таисья. Я умерла в своей квартире в Екатеринбурге. А потом... потом что-то произошло. Моя душа вошла в тело этой девушки. Молодой. Больной. Умирающей.
Я выжила. Но Аглая — нет. Аглая умерла. И теперь я живу в её теле. В её времени. В её семье.
«Вот тебе и сказки Бажова, — подумала я. — Вот тебе и Урал. Ты попала, Таисья Петровна. Попала по-настоящему».
Я снова закрыла глаза. И стала слушать. Просто слушать. Кто они? Куда едут? Что происходит?
— Илья Петрович, — услышала я голос матери. — Она снова горит. Надо остановиться. Надо врача.
— Нет врача, — отрезал отец. — Мы в лесу. До Карагайской ещё день пути. Потерпит.
— Да как ты... — мать всхлипнула. — Да что ж ты за человек!
— Молчи! Я знаю, что делаю! В станице будет врач. И дом. И золото. Всё будет. Потерпит.
Я слушала их спор. И понимала: этот человек убьёт их всех. Своей одержимостью. Своим золотом. Я должна выжить. Ради матери. Ради сестёр. Ради братьев. Ради себя. Я должна выжить.
Жар заливал меня, как волна. Я снова проваливалась в темноту. Но теперь я знала: я выживу. Я — Таисья. Я — геолог. Я — сильная. Я выживу.
Очнулась я уже ночью, на постоялом дворе. Это был большой деревянный дом, пропахший дымом и щами. Я лежала на лавке, укрытая тулупом. Мать сидела рядом, держала меня за руку и плакала. Сестры спали в углу. Митенька — тоже спал, А отец... Отца не было.
— Где батюшка? — прошептала я.
Мать вздрогнула.
— Ушёл, — сказала она, и голос у неё дрожал. — С хозяином разговаривать. Про клад. Про золото. Аглаюшка, что с нами будет? Он же не в себе. Он же...
Она замолчала, потому что в дверях появился хозяин — здоровенный мужик с бородой.
— Вы откель будете? — спросил он, вытирая руки о фартук.
— Из Нижнего Новгорода, — ответила мать. — В Карагайскую едем.
— Дело хорошее, — кивнул мужик. — Только у нас тут свои законы. Не суйтесь в горы без надобности. Места у нас глухие. Всякое может случиться.
Мать перекрестилась. А я лежала и слушала. И думала: «Вот оно. Началось. Я попала. В чужое время. И теперь мне придётся в нём выживать».
Вернулся отец только под утро. Пьяный. Счастливый. Глаза горели.
— Нашёл! — закричал он с порога. — Нашёл человека! Он знает, дорогу! Завтра едем!
Мать заплакала. Сестры проснулись и испуганно смотрели на него. А я лежала и думала: «Этот человек убьёт их всех. Надо что-то делать. Но что? Я — не Аглая. Я — Таисья. Я — геолог. Я — старая. Но я жива. И я должна их спасти».
Утром мать подошла к хозяину.
— Скажи, мил человек, — спросила она тихо. — Где тут можно дочку полечить? Она горит. Три недели. Мы думали — выживет. А она всё горит. Может, знахарь есть? Или врач?
Хозяин посмотрел на неё. Потом на меня. Долго смотрел. Потом сказал:
— Есть тут один. Ведьмак. Живёт на отшибе. Глаза у него разные. Один — карий. Другой — зелёный. Люди его боятся. А я скажу: он лечит лучше любого врача. Только…
— Что? — спросила мать.
— Только он не всем помогает. Только тем, кого сам выберет. Но вашу дочку, я думаю, возьмёт. Больно уж плоха.
Мать перекрестилась. Отец нахмурился.
— Ведьмак? — переспросил он. — Бесовщина. Не пущу.
— Илья Петрович, — мать встала. Голос у неё был твёрдый. — Дочка умирает. Мы завезём её по дороге. Ведьмак вылечит — потом заберём.
Отец открыл рот. Закрыл. Посмотрел на меня. Потом на мать. Потом опять на меня. Что-то в его глазах дрогнуло. Может, страх. Может, совесть. Может, просто усталость.
— Ладно, — буркнул он. — Вези. Но если он её обидит — я его из-под земли достану.
Мать не ответила. Она уже собирала меня. Укутывала в тулуп. Брала тёплые вещи. Шептала молитву. А я лежала и смотрела в потолок. И думала: «Ведьмак. Глаза разного цвета. Карий и зелёный. Как у кота. Как у моего кота. Того, что остался в другой жизни. В другой квартире. На подоконнике».
Мы вышли во двор. Запрягли лошадь. Отец с остальными поехал вперёд — в Карагайскую. А мы свернули на лесную тропу. К ведьмаку.
Я закрыла глаза. И стала ждать. Скоро. Скоро мы приедем. К тому, у кого глаза разного цвета. К тому, кто, может быть, спасёт меня. Или погубит. Или изменит всё.

Глава 2. Ведьмак с разными глазами.

Дорога к ведьмаку была не дорогой, а тропой. Узкой, едва заметной, петляющей между соснами. Она то ныряла в овраг, то взбиралась на пригорок, то терялась в папоротниках, то снова выныривала — светлой ниточкой на тёмной земле. Лес стоял стеной. Молчаливый. Густой. Древний. Он не пропускал свет. Не пропускал звук. Он просто стоял. И смотрел.
Я лежала в телеге, укрытая тулупом. Мать сидела рядом, держала меня за руку. Она молчала. Давно молчала. С тех пор как мы свернули с просёлочной дороги на эту тропу, она не сказала ни слова. Только крестилась. И держала. Крепко. Как будто боялась, что если отпустит — я исчезну.
Я тоже молчала. Сил не было. Горло горело. Не как от жара — как от огня. Я не знала, что это. Не понимала. Просто чувствовала: что-то внутри меня горит. Что-то, что не потушить ни водой, ни молитвой, ни травяным отваром. Мать поила меня малиной. Парила ноги. Шептала заговоры. Но легче не становилось. Хуже. С каждым днём — хуже.
Лес смотрел на меня. Я чувствовала его взгляд. Тяжёлый. Древний. Он не был враждебным. Но и не был добрым. Он был — никаким. Как камень. Как вода. Как время. Он просто был. И ждал. Чего? Может, ответа. Может, признания. Может, того, что я наконец пойму: я — не здесь. Я — чужая. Но я нужна. Кому-то. Зачем-то.
Тропа вывела нас на поляну. Маленькую, заросшую мхом и папоротниками. В центре стоял дом. Не дом — избушка. Вросшая в землю. С низкой дверью. С окнами, затянутыми бычьим пузырём. С крышей, поросшей мхом. Из трубы шёл дым. Тонкой струйкой. Прямо в небо. Как будто дом дышал.
Мать остановила лошадь. Спрыгнула. Помогла мне спуститься. Я едва держалась на ногах. Она повела меня к двери. Дверь открылась сама. Или мне показалось. Но мы не стучали.
Внутри было темно. И тепло. И пахло травами. Сухими, горькими, дурманящими. На стенах висели пучки. Полынь, зверобой, крапива, ещё какие-то — я не знала названий. В углу стояла печь. Маленькая, сложенная из камня. На печи — чугунок. В чугунке — что-то булькало. Пахло мясом и кореньями.
За столом сидел человек. Мужчина. Лет тридцати. Черноволосый — чёрный, как смоль, как цыган. Смуглый. Глаза — один карий, тёплый, почти золотой. Другой — зелёный, холодный, как малахит. А в чёрных волосах — белая прядка. Одна. Резкая. Как молния. Как седина. Как отметина. Он не обернулся. Просто сказал:
— Знал, что придёте. Садитесь.
Мать перекрестилась. Я сделала шаг. И упала бы, если бы она меня не держала. Она усадила меня на лавку. Сама осталась стоять. Я посмотрела на него. Он поднял голову. И я увидела глаза. Разные. Карий и зелёный. Он смотрел на меня. Долго. Внимательно. Как будто видел насквозь. Как будто читал. Как будто знал всё. Всё, что было. Всё, что будет. Всё, что я скрывала.
Но было в его взгляде что-то ещё. Что-то, чего я не ожидала. Он смотрел на меня — и на мгновение запнулся. Как будто увидел что-то, чего не видел раньше. Как будто что-то в нём дрогнуло. Он отвёл глаза. Быстро. Но я успела заметить. И удивилась. Потому что не понимала: что он мог увидеть? Больную девушку? Умирающую? Чужую? Что в ней такого?
— Как звать? — спросил он. Голос был низкий, спокойный. Но что-то в нём было. Какая-то хрипотца. Как будто он волновался. Или как будто он старался не волноваться.
— Аглая, — ответила мать. — Дочка. Горит. Три недели. Не ест. Не пьёт. Жар.
Он кивнул. Встал. Подошёл. Взял меня за подбородок. Повернул лицо к свету. Заглянул в горло. Долго смотрел. Потом в глаза. Я почувствовала: что-то тёплое. Как будто кто-то провёл рукой по душе. Не больно. Но странно. Как будто он что-то искал. И нашёл. Белая прядка упала ему на лоб. Он откинул её. Небрежно. Как будто привык. Но рука дрогнула. Чуть-чуть. Я заметила.
— Жаба, — сказал он. — Горловая. Запущенная. Осложнения на сердце. И на суставы. Лечить буду. Долго. Месяц. Потом заберёте. Но есть условие.
Мать вздрогнула. Впервые услышала название. Жаба. Горловая. Она не знала. Не понимала. Но слово было страшное. Как приговор. Как клеймо. Она перекрестилась. Потом подалась вперёд.
— Какое условие? — спросила она.
— Останется у меня, — он кивнул на меня. — Одна. Без вас. Не надо мне тут мешаться. Иначе не вылечу. Тут воздух другой. Травы другие. И покой. А вы будете советы давать, да и изба не велика. Только хуже сделаете.
Мать смотрела на него. Долго. Потом перекрестилась. Потом заплакала. Потом вытерла слёзы. Посмотрела на меня. В глазах — боль. Страх. И что-то ещё. Что-то, чего я не видела раньше. Решимость.
— Аглаюшка, — прошептала она. — Ты как? Сама-то как? Согласна?
Я посмотрела на неё. Потом на него. Потом снова на неё. И кивнула. Потому что знала: это — шанс. Единственный. Если я уеду сейчас — умру. По-настоящему. И тогда — конец. Тогда — ничего. Тогда — ни семьи, ни будущего, ни жизни.
— Согласна, маменька, — прошептала я. — Оставь меня. Я выживу. Я сильная.
Мать заплакала. Крепко. Навзрыд. Потом обняла меня. Прижала к себе. Долго не отпускала. Потом отстранилась. Посмотрела на ведьмака.
— Слово дай, — сказала она. — Что не обидишь. Что вылечишь. Что вернёшь.
— Слово даю, — сказал он. — Верну. Когда вылечу. Или когда сама захочет уйти.
Мать кивнула. Ещё раз обняла меня. Потом встала. Пошла к двери. На пороге обернулась.
— Как звать-то тебя? — спросила она. — Ведьмак.
— Арсений, — ответил он.
Мать кивнула. Вышла. Дверь закрылась. Я осталась одна. С ним. В чужом доме. В чужой жизни.
Арсений подошёл. Сел рядом. На лавку. Ближе, чем нужно. Так, что я почувствовала его запах. Дым. Травы. Что-то ещё. Что-то мужское. Что-то тёплое. Он посмотрел на меня. Карий глаз — тёплый. Зелёный — холодный. И оба — на меня. Белая прядка снова упала на лоб. Он не убрал. Смотрел. Долго.
— Ну, — сказал он. — Рассказывай. Кто ты такая. На самом деле.
Я вздрогнула. Внутри всё сжалось. Он знал. Он видел. Он понял. Но как? Как он мог понять? Я же молчала. Я же не говорила. Я же...
— Не бойся, — сказал он. — Я не выдам. Я ведьмак. Я много чего вижу. И много чего знаю. Ты — не Аглая. Ты — двоедушница. Я это вижу. По глазам. По голосу. По тому, как ты смотришь. Аглая была бы испугана. А ты — нет. Ты — спокойная. Как будто ты уже всё видела. Как будто ты уже всё знаешь. Так кто ты?
Я молчала. Долго. Смотрела на него. На его разные глаза. На белую прядку. На смуглое лицо. И думала: «Врать? Или правду? Если правду — он подумает, что я сумасшедшая. Если врать — он всё равно узнает. Рано или поздно. Он ведьмак.
И тут я увидела. Что-то. В его глазах. Что-то знакомое. Что-то, что я видела раньше. Давно. В другой жизни. В другой квартире. На подоконнике. Карий глаз. Тёплый. Золотой. Зелёный. Холодный. Малахитовый. Разные глаза. Как у кота. Как у моего кота. Арсюши. Того, что остался в Екатеринбурге. Того, что сидел на подоконнике. Того, что смотрел, как гаснет каменный цветок.
Я смотрела на него. И видела. Не ведьмака. Не мужчину. Не чужого. Я видела — кота. Моего кота. Только в человеческом теле. Те же глаза. Тот же взгляд. Та же манера — смотреть, не мигая. Ждать. Терпеливо.
— Арсюша? — прошептала я. Не веря. Не понимая. Но чувствуя: это он. Это мой кот. Мой.
Он вздрогнул. Посмотрел на меня. Долго. Внимательно. Потом улыбнулся. Криво. Но тепло.
— Узнала, — сказал он. Голос был низкий, мужской. Но интонация — его. — Я ждал. Долго ждал. Думал — не узнаешь. Думал — не придёшь. А ты пришла. Наконец-то.
Я смотрела на него. И слёзы текли по лицу. Сами. Я не могла их остановить. Я — Таисья Петровна Кокорина. Я не плакала. Давно. Но сейчас — слёзы потекли сами. Потому что нашла. В чужом мире. В чужом времени. В чужом теле. Нашла — его. Своего кота. Свою единственную родную душу.
— Как? — прошептала я. — Как ты здесь?
— Я не знаю, как это случилось, — ответил он. — Я сидел на подоконнике. Смотрел, как ты уходишь. Как цветок гаснет. А потом — темнота. И я здесь. В этом теле. В этом мире. Я не помню, как это произошло. Просто — очнулся. И понял: я — не кот. Я — человек. Молодой. Шестнадцать лет. Ведьмак. Только начинающий. Дед мой — старый ведьмак — учил меня. Травам. Заговорам. Камню. Всему. А потом дед умер. И я остался один. С памятью кота. С памятью о тебе. С памятью о том мире. Я помнил всё. Квартиру. Подоконник. Твои руки. Твой голос. Как ты читала мне вслух. Как ты гладила меня по голове. Как ты называла меня Арсюшей. Я помнил. Всегда помнил. И ждал. Долго ждал. Думал — придёшь. Думал — найдёшь. Думал — узнаешь. И вот — ты здесь. Наконец-то.
Он замолчал. Посмотрел на меня. Карий глаз — тёплый. Зелёный — холодный. И оба — на меня.
— Ты — ведьмак, — сказала я. — Как?
— Я учился, — ответил он. — Здесь всё по-другому. Я вижу то, что не видят люди. Я всегда видел. Ты знаешь. Один глаз — живых. Другой — мёртвых. А здесь это — сила. Я мальчик стал ведьмаком, я кот появился после ритуала дед посмотрел и сказал , что кот вторая суть в помощь.
— Ты знал, что я приду? — спросила я.
— Знал, — кивнул он. — Чувствовал. Как чувствовал тебя всегда. Когда ты болела. Когда ты плакала. Когда ты читала свои книги. Я всегда был рядом. Даже когда ты не замечала.
Он замолчал. Посмотрел на меня. Долго. Потом сказал. Тихо. Почти неслышно.
— Я помню. Всё помню. Как ты сидела у окна. Как читала. Как пила чай. Как гладила меня. Я помню. И я... скучал. Не как кот. Как... — он замолчал. Подбирал слово. Не нашёл. — Я не знаю, как это назвать. Но я скучал.
Я смотрела на него. И понимала. Это не собачья преданность. Это не раболепие. Это — кошачья память. Кошачья привязанность. Которая не громкая. Не навязчивая. Но — глубокая. Как камень. Как вода. Как время.
— Я тоже, — прошептала я. — Я тоже скучала. По тебе. По твоему мурчанию. По твоим глазам. По тому, как ты сидел на подоконнике. Как смотрел. Как ждал. Я думала — ты остался там. Один. В пустой квартире. Я думала — ты умер. Или...
— Я здесь, — сказал он. — Я здесь. С тобой. И я никуда не уйду.
Он взял мою руку. Своей. Большой. Смуглой. Мужской. Но — его. Я чувствовала: это он. Мой кот. Моя душа. Моя... моя.
— Спасибо, — прошептала я. — За то, что ждал. За то, что нашёл. За то, что ты здесь.
Он не ответил. Только сжал мою руку. Крепко. Но не больно. Как кот. Когда он рядом. Когда он просто рядом. И этого достаточно.
Но радоваться было рано.
Жар вернулся. Ночью. Резко. Как будто ждал. Как будто только и делал, что ждал. Я проснулась от того, что горела. Вся. С головы до ног. Горло сжалось. Дышать стало трудно. Я попыталась позвать. Но голос не шёл. Только хрип. Только стон.
Арсений был рядом. Он не спал. Он никогда не спал. Или спал так, что слышал всё. Он подскочил. Наклонился. Посмотрел на меня. Карий глаз — тёплый. Зелёный — холодный. И оба — тревожные.
— Тихо, — сказал он. — Тихо, Таисья. Я здесь. Я рядом.
Он схватил чугунок. Налил отвар. Горячий. Прямо в ковш. Поднёс к моим губам.
— Пей, — сказал он. — Пей. Это — от жабы. Это — от жара. Пей.
Я глотала. Через силу. Через боль. Отвар был горький. Как полынь. Как желчь. Но тёплый. И он шёл. Внутрь. В самую глубину. Туда, где горело. Туда, где жгло.
Он поил меня всю ночь. Ковш за ковшом. Отвар за отваром. Он менял компрессы на горле. Горячие. Потом холодные. Потом снова горячие. Он растирал мне грудь мазью. Жгучей. Острой. Пахло мятой и чем-то ещё. Чем-то, от чего дышать становилось легче. Немного. Но легче.
Я металась. В бреду. Я видела пещеру. Малахитовые стены. Яшмовый пол. Женщину в зелёном. Она смотрела на меня. Молча. И улыбалась. Криво. Нехорошо. Я видела отца. Он стоял на краю пропасти. Смеялся. И шёл вниз. В темноту. Я видела мать. Она плакала. Протягивала руки. Но не могла дотянуться. Я видела кота. С разными глазами. Он сидел на подоконнике. Смотрел на меня. И ждал. Чего? Может, чтобы я очнулась. Может, чтобы я выжила. Может, чтобы я вернулась.
А потом — темнота. Густая. Вязкая. Как смола. Я падала. Или горела. Или и то и другое. Но кто-то держал меня за руку. Крепко. Надёжно. И голос. Низкий. Мужской. Но — его. Кота. Моего кота. «Терпи, — говорил он. — Терпи, Таисья. Я здесь. Я рядом. Ты выживешь. Слышишь? Ты выживешь».
И я терпела. Потому что знала: он рядом. Он держит. Он не бросит.
Утро пришло серое. Мутное. Как будто сквозь дым. Я открыла глаза. Потолок. Балки. Паутина. Пахло травами. И дымом. И чем-то ещё. Чем-то жгучим. Мазью. Я лежала на лавке. Укрытая тулупом. И ещё чем-то. Тёплым. Мокрым. Компрессом. На лбу.
Арсений сидел рядом. На полу. Прислонившись спиной к лавке. Голова запрокинута. Глаза закрыты. Он спал. Впервые. За всё это время. Он спал. Но рука его лежала на моей руке. Держала. Даже во сне. Даже когда спал.
Я смотрела на него. Долго. На его смуглое лицо. На белую прядку. На разные глаза. Которые сейчас были закрыты. Но я знала: они разные. Карий и зелёный. Один — живых. Другой — мёртвых. И оба — мои. Оба — его. Оба — наши.
Я не стала будить. Лежала. Смотрела. Дышала. Тихо. Осторожно. Чтобы не разбудить. Чтобы не спугнуть. Чтобы продлить это. Это мгновение. Когда он рядом. Когда он держит. Когда он — мой.
Жар ушёл. Не совсем. Но ушёл. Горло болело. Но дышать было можно. Тело было слабое. Но живое. Я чувствовала: я выжила. Ещё раз. Ещё одну ночь. Ещё один день. И это — благодаря ему. Благодаря его рукам. Его отварам. Его мазям. Его голосу. Который говорил: «Терпи. Я здесь. Я рядом».
Так прошла неделя.
Неделя, которую я помню смутно. Как в тумане. Как в бреду. Как в чужом сне. Он поил меня отварами. Утром. Днём. Вечером. Ночью. Он менял компрессы. Растирал мазью. Он сидел рядом. Всегда. Даже когда я спала. Даже когда бредила. Даже когда кричала. Он был рядом. Держал. Говорил. Успокаивал.
Я не вставала. Не могла. Тело не слушалось. Руки дрожали. Ноги подкашивались. Голова кружилась. Я лежала. Смотрела в потолок. Слушала. Как он ходит. Как он готовит. Как он шепчет. Что-то. Над чугунком. Над травами. Над огнём. Я слушала. И ждала. Когда он подойдёт. Когда он коснётся. Когда он скажет: «Пей. Терпи. Я здесь».
Он подходил. Каждый раз. Он касался. Каждый раз. Он говорил. Каждый раз. «Пей. Терпи. Я здесь». И я пила. И терпела. И ждала. Следующего раза. Следующего касания. Следующего слова.
Я начала видеть его. Не только глаза. Не только руки. Не только белую прядку. Я начала видеть — его. Мужчину. Тридцать лет. Смуглого. Черноволосого. С разными глазами. С белой прядкой. С руками, которые лечат. С голосом, который успокаивает. С взглядом, который... Что? Что в этом взгляде? Я не понимала. Но чувствовала: что-то. Что-то, чего не было раньше. Что-то, что появилось. Между нами. В этих ночах. В этих отварах. В этих компрессах. В этих руках.
Он тоже видел меня. Я чувствовала. Он смотрел. Дольше, чем нужно. Ближе, чем нужно. Он касался. Медленнее, чем нужно. Он держал мою руку. Дольше, чем нужно. И когда думал, что я сплю, он смотрел на меня. Долго. Внимательно. Как будто видел что-то. Что-то, чего я не видела в себе. Что-то, что его держало. Притягивало. Он отводил глаза. Быстро. Слишком быстро. Но я замечала. И чувствовала: что-то. Что-то между нами. Что-то, что ещё не имеет названия. Но уже есть. Уже живёт. Уже дышит.
В скоре я села сама. Без его помощи. Медленно. Осторожно. Но смогла. Спина ныла. Руки дрожали. Но я сидела. И смотрела на него. Он стоял у печи. Спиной. Что-то мешал. В чугунке. Я смотрела на его спину. На его плечи. На белую прядку. И думала: «Кто ты? Почему ты здесь? Почему ты лечишь меня? Почему ты смотришь на меня так? Как будто я — не просто больная. Не просто чужая. Как будто я — что-то большее. Что-то, чего я сама не понимаю».
— Арсений, — позвала я. Тихо. Голос был хриплый. Но уже не чужой. Мой.
Он обернулся. Посмотрел на меня. Карий глаз — тёплый. Зелёный — холодный. И оба — на меня. И в них — что-то. Что-то, чего я не видела раньше. Радость? Облегчение? Или что-то ещё. Что-то, что он прятал. Но не мог спрятать.
— Сидишь, — сказал он. — Хорошо. Это — хорошо.
Он подошёл. Сел рядом. На лавку. Ближе, чем нужно. Так, что я почувствовала его запах. Дым. Травы. Что-то ещё. Что-то мужское. Что-то тёплое. Он посмотрел на меня. Долго.
— Ещё немного, — сказал он. — И ты встанешь. Совсем. Я обещаю.
— Спасибо, — прошептала я. — За всё. За ночи. За отвары. За... — я замолчала. Не знала, как сказать. Не знала, что сказать. Просто смотрела на него. И он смотрел на меня. Долго. Молча. И в этом молчании было что-то. Что-то большее, чем слова. Что-то, что мы оба чувствовали. Но не говорили. Потому что рано. Потому что не время. Потому что — потом.
Он улыбнулся. Криво. Но тепло. И взял мою руку. Своей. Большой. Смуглой. Мужской. И мы сидели так. Долго. Молча. Смотрели на огонь. В печи.
Ещё через три дня он сказал:
— Пора в баню.
Я посмотрела на него. Не поняла.
— В баню? — переспросила я. — Зачем?
— Затем, — ответил он. — Ты неделю в поту. Не мытая. Не пареная. Жаба ушла. Но тело — слабое. Дурное. Надо выпарить. Надо вымыть. Надо выгнать всё. Что осталось. Иначе — вернётся.
Я молчала. Долго. Смотрела на него. На его разные глаза. На белую прядку. И думала: «Он прав. Надо. Но... я не могу. Я слабая. Я не дойду. Я не выдержу. И... и как? При нём? Он же... он же мужчина. А я...»
Он понял. Без слов. По глазам. По лицу. По тому, как я сжалась. Он улыбнулся. Криво. Но мягко.
— Не бойся, — сказал он. — Я не смотрю. Я — ведьмак я же тебя лечу. Всё. Остальное — не важно.
Я кивнула. Потому что знала: он прав. Надо. И потому что — доверяла. Ему. Единственному. В этом мире. В этом времени. В этой жизни.
Он помог мне встать. Я держалась за его руку. Крепко. Как за единственное, что держит на земле. Мы вышли из дома. На улицу. Баня стояла поодаль. Маленькая. Бревенчатая. С низкой дверью. С дымком из трубы. Он затопил её с утра. Я не знала. Он всё сделал. Пока я спала. Пока я не видела.
Мы шли медленно. Я еле передвигала ноги. Он поддерживал. За локоть. За талию. За руку. Он не торопил. Не тянул. Просто шёл рядом. И держал. Крепко. Надёжно. Как будто я — хрустальная. Как будто я — драгоценная. Как будто я — его.
В бане было жарко. Парно. Пахло берёзой. И травами. Он помог мне сесть на лавку. Потом вышел. На минуту. Я слышала: он что-то делает. За дверью. Шелестит. Звенит. Вода. Ведра.
Вернулся. В руках — ковш. С водой. Горячей. И веник. Берёзовый. Свежий. Пахучий.
— Ложись, — сказал он. — На лавку. На живот. Буду парить.
Я легла. Медленно. Осторожно. Щека — на дерево. Тёплое. Гладкое. Пахнет берёзой. И дымом. И им. Я закрыла глаза. И почувствовала: его руки. На спине. Мокрые. Горячие. Веник. Лёгкий. Быстрый. Он парил меня. Долго. Медленно. Сверху вниз. Вдоль позвоночника. По лопаткам. По бокам. Он не говорил. Только парил. И дышал. Тяжело. Как будто ему было трудно. Как будто он боролся с собой. Как будто он делал что-то, что давалось ему не легко. Но делал. Потому что надо. Потому что — лечил.
Потом он взял ковш. И полил меня. Горячей водой. Медленно. По спине. По плечам. По шее. Вода стекала. Жгла. Но это было хорошо. Это было — жизнь. Это было — очищение. Он лил и лил. И что-то шептал. Тихо. Под нос. Заговор. Или молитву. Или просто слова. Которые я не понимала. Но слышала как речь текла плавно с добром.Слова — лечат.
Потом он сказал:
— Всё. Хватит. Одевайся. Я выйду.
Он вышел. Я осталась одна. В бане. В пару. В тепле. Я лежала. И чувствовала: тело. Моё тело. Оно стало другим. Лёгким. Чистым. Живым. Как будто жаба вышла. Вся. До конца. Как будто вода смыла не только пот. Но и боль. И слабость. И страх. Я медленно села. Потом встала. Ноги держали. Руки не дрожали. Я сделала шаг. Потом ещё один. Потом ещё. Я шла. Сама. Без его руки. И это было — чудо. Маленькое. Но чудо.
Я оделась. Медленно. Вышла. Он ждал. На улице. Спиной. Смотрел на лес. На сосны. На небо. Я подошла. Встала рядом. Он обернулся. Посмотрел на меня. Долго. Внимательно. Карий глаз — тёплый. Зелёный — холодный. И в них — что-то. Что-то, чего я не видела раньше. Радость. Настоящая. Не кривая. Не горькая. Просто — радость.
— Стоишь, — сказал он. — Сама. Хорошо.
— Стою, — ответила я. — Сама.
Он улыбнулся. И я улыбнулась. Впервые. За всё это время. По-настоящему. Без боли. Без страха. Без жара. Просто — улыбнулась. Ему. Себе. Жизни. Уралу. Всему. И мы стояли так. Долго. Молча. Смотрели друг на друга. И в этом молчании было что-то. Что-то большее, чем слова. Что-то, что мы оба чувствовали. Но не говорили. Потому что рано. Потому что не время. Потому что — потом. Когда вылечусь. Когда окрепну. Тогда — поговорим. Тогда — скажем. Тогда — всё. А пока — просто стоять. Просто смотреть. Просто дышать. Вместе. И этого достаточно.

Глава 3. Карагайская станица, или Как отец собирал команду.

Карагайская станица стояла на берегу реки, в широкой долине, окружённой сосновыми борами. Места здесь были привольные — глаз не охватит. Река вилась, как серебряная лента, то прячась в омутах, то разливаясь по лугам, то снова сужаясь до быстрины, где вода шумела и пенилась на перекатах. По берегам — ивы, склонившие ветви к самой воде, будто пили её. За ивами — луга, пёстрые от цветов. А дальше — сосновые боры, высокие, смолистые, с ровными, как свечи, стволами. Они стояли стеной, молчаливые и древние, и смотрели на станицу, как смотрят старики на молодых — строго, но без злобы.
Дома в станице были крепкие, рубленные из лиственницы, с высокими крышами и резными наличниками. Над станицей возвышалась церковь — белая, с зелёным куполом, а рядом — колокольня. Улицы широкие, пыльные, с редкими берёзами. По утрам пахло дымом и хлебом. По вечерам — рекой и рыбой. А ещё — лошадьми. Казачьими лошадьми. Их здесь было много. И все — ладные, сытые, с блестящей шерстью.
Семья Ветровых приехала в станицу в конце мая. Две подводы, кибитка, сундуки, корзины, узлы. Их встретили настороженно. Казаки — народ вольный, но к чужакам недоверчивый. Особенно к тем, кто приезжает из России. Особенно к купцам. Особенно к тем, у кого глаза горят.
Илья Петрович Ветров вышел из кибитки, расправил плечи, огляделся. Потом перекрестился на церковь. Потом посмотрел на станицу. Долго. Внимательно. Как будто что-то искал. Не дома. Не людей. Что-то другое. Что-то, что было скрыто. Что-то, что он один видел.
— Ну вот, — сказал он. — Здесь. Здесь начнём.
Елена Дмитриевна, жена его, стояла рядом, прижимая к себе младших — Настеньку и Поленьку. Митенька держался за её юбку. Она смотрела на станицу. И думала: «Господи. Куда мы приехали? Что это? Деревня. Просто деревня. А у нас был — дом. Настоящий. В Нижнем. С подворьем. С банями. С птичниками. С коровниками. С конюшнями. С садом. С флигелем. С людьми. А тут — что? Избы. Пыль. Комары. Куда мы приехали? Что мы наделали?»
А Илья Петрович смотрел на сосновые боры. На горы. На небо. И улыбался.
В первый же день он пошёл к сотнику.
Сотник Карагайской станицы, Пётр Ерофеевич Барсуков, был мужчина лет пятидесяти, с седой бородой, с усами, которые он постоянно крутил, и с глазами, которые видели всё. Он сидел на крыльце своего дома, пил квас и смотрел, как Илья Петрович подходит. Долго смотрел. Потом усмехнулся. Потом сказал:
— Купец? Из России?
— Из Нижнего Новгорода, — ответил Илья Петрович. — Ветров. Илья Петрович.
— Слышал, — кивнул сотник. — Говорят, ты клады ищешь. Золото. Камни. Всё, что блестит.
— Ищу, — не стал скрывать Ветров. — И найду.
Сотник засмеялся. Громко. Раскатисто. Как умеют смеяться только казаки.
— Ну-ну, — сказал он. — Ищи. Только знаешь, что я тебе скажу? Тут до тебя многие искали. И все — ушли. Кто в землю. Кто в тайгу. Кто — сгинул. Никто не вернулся. Никто не нашёл.
— Значит, плохо искали, — отрезал Ветров.
Сотник перестал смеяться. Посмотрел на него. Долго. Потом сказал тихо:
— Ох, купец. Ох, дурень. Ну, заходи. Чай пить будем. Поговорим.
За чаем сотник разглядывал гостя, как разглядывают диковинную зверушку. Крутил ус. Постукивал пальцами по столу. Потом сказал:
— А ты, я гляжу, не робкого десятка. Вон как глазами зыркаешь. Всё высматриваешь. Всё вынюхиваешь.
— Привычка, — ответил Ветров. — Купец. Всю жизнь высматриваю. Где товар. Где выгода. Где — золото.
— Золото, — сотник усмехнулся. — А не боишься? Говорят, тут Полоз ходит. Змей. Царь золота. Кто его увидит — тот либо богат, либо мёртв. А ты — не боишься.
— Не боюсь, — сказал Ветров.Я его во сне видел.
Сотник поперхнулся чаем. Закашлялся. Потом посмотрел на Ветрова. Долго. Потом сказал:
— Ну, купец. Ну, удружил. Во сне он его видел. Полоза. Царя золота. Ох, и врёшь ты. Ох, и заливаешь.
— Не вру, — упрямо сказал Ветров. — Видел. Каждую ночь вижу. Он мне говорит: «Иди. Ищи. Там твоё богатство».
Сотник отставил чашку. Вытер усы. Потом сказал:
— Слушай, купец. Я тут пятьдесят лет живу. Всякого видел. И дураков. И сумасшедших. И святых. Но такого, как ты, — впервые. Ты что же, всерьёз думаешь, что золото тебя ждёт? Что оно тебе в руки само прыгнет?
— Не прыгнет, — сказал Ветров. — Я сам приду. Возьму. Оно моё. По праву. Я знаю, где искать. Я знаю, где копать.
— Знаешь, — сотник покачал головой. — Ну-ка, скажи. Где?
Ветров замолчал. Посмотрел на него. Долго. Потом сказал:
— Не скажу. Потому что — не поверишь. Потому что — засмеёшь. Потому что — это моё. Только моё. Пока — моё.
Сотник посмотрел на него. Долго. Потом усмехнулся. Потом сказал:
— Ладно. Не хочешь — не говори. Дело твоё. Только знай: Урал — он хитрый. Он тебя проверит. Он тебя сломает. А потом — посмотрит. Что от тебя осталось. Человек? Или золото?
Он отхлебнул кваса. Потом сказал:
— Ладно. Хватит. Дом тебе нужен? Или так. Мимо шёл?
— Дом нужен, — сказал Ветров. — Семья у меня. Дети. Жить где-то надо.
Сотник посмотрел на него. Усы крутнул. Потом сказал:
— Есть один. На окраине. Хороший дом. Крепкий. Хозяин помер. Наследники продают. Недорого.
— Веди, — сказал Ветров.
— А ты не торопись, — сотник усмехнулся. — Дом — это дело такое. Сначала посмотреть надо. Потом подумать. Потом — поторговаться.
— Чего торговаться? — отмахнулся Ветров. — Сколько просят?
— А вот это уже другой разговор, — сотник поднялся. — Идём.
Дом стоял на самом краю станицы. Дальше — только река. И сосновый бор. И небо. Большое. Синее. Какого не бывает в Нижнем. Какого не бывает нигде. Только здесь. Только на Урале.
Дом был крепкий. Рублен из лиственницы. В два этажа. С высоким крыльцом. С резными наличниками. С воротами. С двором. С баней. С колодцем. С яблоневым садом. Но — меньше. Гораздо меньше, чем их дом в Нижнем Новгороде. Там была усадьба. Большая. С подворьем. С двумя банями. С птичником. С коровником. С конюшней. С флигелем. С садом. С огородом. С людьми — дворовые, работники, кухарки, горничные. Полный двор. Живой. Шумный. Настоящий.
А тут — просто дом. Крепкий. Ладный. Но — не усадьба. Не то. Не то, что было. Не то, что потеряли. Не то, что — оставили. Ради мечты. Ради клада. Ради — одержимости.
Елена Дмитриевна вошла следом. Остановилась. Посмотрела. Долго. Потом перекрестилась. Потом сказала:
— Дом. Настоящий.
Но в голосе её не было радости. Только — слова. Только — долг. Только — покорность. Она смотрела на этот дом. И видела — не его. А тот. В Нижнем. Большой. Светлый. Полный. А этот — маленький. Чужой. Пустой. Как жизнь их. Как будущее. Как — всё.
— Вот, — сказал сотник. — Смотри.
Ветров смотрел. Долго. Молчал. Потом сказал:
— Маловат.
— Маловат? — сотник усмехнулся. — А тебе какой нужен? Дворец? Так дворцов тут нет. Тут — станица. Тут — казаки. Тут — все равны. И ты — не барин. Ты — купец. Приезжий. Так что — не гневись. Бери, что дают. Или — иди дальше. Может, в Тагиле дворец найдёшь. Или в Екатеринбурге. Только там — дороже. И — дальше. А тут — рядом. И — недорого.
Ветров молчал. Смотрел на дом. Потом — на реку. Потом — на небо. Потом сказал:
— Ладно. Беру.
— Не торопись, — сотник опять усмехнулся. — Внутри посмотри. Может, не понравится.
Внутри пахло старым деревом. Пылью. И чем-то ещё. Чем-то тёплым. Живым. Как будто дом ждал. Как будто дом помнил. Как будто дом знал: придут. И будут жить. И будет — жизнь. Опять.
Комнат было много. Пять. Внизу — три. Наверху — две. Печь — большая. Русская. С лежанкой. С полатями. С вьюшками. В углу — иконы. Старые. Потемневшие. Но — настоящие. С лампадкой. С молитвой. С верой.
— Тут — горница, — сказал сотник, показывая. — Большая. Для гостей. Или для старших. Тут — спальня. Тут — детская. Наверху — светёлка. Для девиц. Или для рукоделия. А внизу — кухня. И чулан. И подпол. Для припасов.
Ветров ходил. Смотрел. Трогал. Нюхал. Как будто проверял. Как будто искал. Не дом. Что-то другое. Что-то, что было скрыто. В стенах. В подполе. В печи. В углах.
— Что там? — спросил он. Показал на дверь. В чулан.
— Подпол, — ответил сотник. — Пустой. Или почти пустой. Я проверял. Ничего нет.
— Проверял? — Ветров прищурился.
— Проверял, — сотник кивнул. — На всякий случай. У нас тут всякое бывает. Клады. Схроны. Или — наоборот. Могилы.
Он засмеялся. Ветров не засмеялся. Он смотрел на дверь. Долго. Потом сказал:
— Открывай.
Сотник открыл. Внутри было темно. Пахло сыростью. Землёй. Ветров шагнул внутрь. Постоял. Потом вышел. Потом сказал:
— Беру.
— Не торопись, — сотник опять усмехнулся. — Сначала — торг. Потом — бумаги. Потом — деньги. А потом уже — беру.
— Ладно, — согласился Ветров. — Торг. Так торг.
Торговались долго. Сотник — за хозяев. Ветров — за себя. Сотник — за дом. Ветров — за одержимость. Сотник — за казачью честь. Ветров — за купеческую хватку. Они кричали. Смеялись. Пили чай. Потом — вино. Потом — снова чай. Потом — ударили по рукам.
— По рукам, — сказал сотник. — Дом — твой. Бумаги завтра. Деньги — сейчас.
Ветров отсчитал. Сотник пересчитал. Потом спрятал. Потом сказал:
— Ну, с новосельем, купец. Живи. Только помни: Урал — он смотрит. Он всё видит. И он — не прощает.
— Я запомню, — сказал Ветров.
— Запомни, — кивнул сотник. — А теперь — иди. Семью перевози. А то — ночь скоро. А ночью тут — нехорошо. Ночью тут — Полоз ходит. Или Хозяйка. Или кто похуже.
Он засмеялся. Ветров не засмеялся. Он вышел. Пошёл к своим. К кибитке. К семье. К новой жизни.
Переезжали на следующий день.Утро было ясное. Солнце — яркое. Птицы — громкие. Как будто радовались. Как будто ждали. Как будто знали: будет — жизнь. Будет — дом. Будет — всё.
Елена Дмитриевна собирала вещи. Настенька и Поленька — помогали. Митенька — сидел на подводе. Смотрел. Молчал. Как всегда.
Ветров — командовал. Громко. Весело. Как будто не было ночей в кабаках. Как будто не было пьяного бреда. Как будто не было — одержимости. Как будто — всё. Как будто — нормально. Как будто — хорошо.
— Живее! Живее! — кричал он. — Дом ждёт! Дом большой! Дом светлый! Дом — наш!
Елена Дмитриевна смотрела на него. Молча. Потом — на детей. Потом — на дорогу. Потом — на небо. И думала: «Господи. Дай нам сил. Дай нам счастья. Дай нам — дом. Настоящий. Не этот. Не чужой. Не — его. А — наш. Общий. Живой. Господи. Помоги».
Дом встретил их тишиной. И запахом. Старым. Деревянным. Тёплым. Как будто ждал. Как будто — знал. Как будто — радовался. Тихо. По-своему. По-домашнему.
Ветров вошёл первым. Огляделся. Потом сказал:
— Ну вот. Вот — наш дом. Вот — наша жизнь. Вот — наше всё.
Елена Дмитриевна вошла следом. Остановилась. Посмотрела. Долго. Потом перекрестилась. Потом сказала:
— Дом. Настоящий.
Настенька и Поленька вбежали. Засмеялись. Запрыгали. Потом побежали наверх. Смотреть светёлку. Митенька — вошёл тихо. Сел на лавку. Смотрел. Молчал. Как всегда.
Ветров — ходил. Показывал. Командовал. Распределял.
— Тут — горница, — сказал он. — Большая. Для всех. Для гостей. Для праздников. Для жизни.
— Тут — спальня, — показал он. — Для нас. Для тебя. Для меня. Для Митеньки. Он маленький. Ему — с нами.
— Тут — детская, — сказал он. — Для Настеньки. Для Поленьки.
— Наверху — светёлка, — показал он. — Для Аглаи. Когда приедет.Елена Дмитриевна кивнула. Молча. Она знала. Знала, где Аглая. Знала, что она у ведьмака. Знала, что лечится. Знала всё. И молчала. Потому что — нельзя. Нельзя говорить. Нельзя — признаваться. Нельзя — даже думать. Потому что если узнают — беда. Если узнают — сожгут. Если узнают — конец. Всему. Всем. И Аглае. И ведьмаку. И им. И — ей.
Она пошла к печи. К своим делам. К своей жизни. Которую — терпела. Которую — несла. Которую — ждала. Когда кончится. Когда — вернётся. Когда — всё будет. Как надо. Как — хорошо. Как — по-Божьему. Как — по-людски. Как — по-настоящему.
А потом купец он встал из-за стола. Надел шапку.
— Я — по делам, — сказал он жене. — Ты тут… за домом смотри. За детьми. За всем.
Она кивнула. Молча. Смотрела на него. Долго. Знала. Куда он. К кому. Зачем. Знала — и молчала. Потому что — нельзя. Нельзя — говорить. Нельзя — останавливать. Нельзя — даже думать.
Он вышел. Хлопнул дверью. И пошёл. Не по делам. В кабак. К казакам. К вину. К своей одержимости.
Кабак в Карагайской был один. На всю станицу. Большой. Крепкий сруб, крытый тёсом, с широкими окнами и низкой дверью. Стоял на самом берегу реки. Внутри — длинные столы, лавки, полки с бутылями. Пахло вином, рыбой и мокрой овчиной. За стойкой — целовальник, мужик с красным лицом и хитрыми глазами. А за столами — казаки. Много. Все — с усами. Все — с чубом. Все — с руками, как грабли. Шум. Гам. Смех. Крики. Песни. Дым. Вино. Всё — в одном месте. Всё — вместе. Всё — как надо.
Илья Петрович вошёл. Огляделся. Потом подошёл к столу, где сидели трое. Крепкие. Плечистые. Один — с медвежьей рогатиной у лавки. Другой — с ножом за поясом. Третий — просто с кулаками, как кувалды.
— Здорово, станичники, — сказал Ветров. — Я — Ветров. Илья Петрович. Купец. Из Нижнего.
— Слышали, — сказал первый. Медвежатник. — Ты тот, что клад ищет? Золото Полоза?
— Тот, — кивнул Ветров. — И я его найду. Кто со мной?
Казаки переглянулись. Потом медвежатник отхлебнул из кружки. Потом сказал:
— А что нам за это будет?
— Доля, — ответил Ветров. — Каждому — доля. По-честному. Как договоримся.
— Доля, — повторил второй. — А ежели не найдём? Ежели ты нас в тайгу заведёшь и бросишь? Ежели мы там сгинем?
— Не сгинете, — сказал Ветров. — Я знаю место. Я знаю, где искать.
— Где? — третий прищурился. — Скажи.
Ветров замолчал. Посмотрел на него. Долго. Потом сказал:
— Не скажу. Потому что — не поверишь. Потому что — я знаю где.
— Ох, купец, — медвежатник покачал головой. — Ты либо святой. Либо дурень. Либо — враль. А скорее — всё вместе.
Он отодвинул кружку. Отхлебнул ещё. Потом сказал:
— Ладно. Я пойду. Не из-за места. Не из-за золота. Из-за тебя. Интересно мне. Дурной ты. А дурные — они либо клад находят. Либо голову складывают. Поглядим, что раньше.
Он засмеялся. Громко. Раскатисто. Остальные — за ним. Ветров улыбнулся. Тоже. Потому что — приняли. Потому что — один есть. Уже есть.
Так он собирал команду. День за днём. Кабак — один. Но — каждый вечер. Каждый вечер — новые лица. Новые разговоры. Новые — подколки.
— Эй, купец! — кричали ему. — А золото-то — оно чьё? Полоза? Или Хозяйки?
— Полоза! — отвечал Ветров. — Я знаю!
— Видел? — ржали казаки. — Во сне, что ли?
— Во сне! — не смущался Ветров.
— А много выпил когда спать ложился, — хохотали казаки. — Тебя? Купца? Из Нижнего? Да он тебя сожрёт! И не поморщится!
— Не сожрёт! — упрямо говорил Ветров. — Я — найду! Я — докажу!
— Докажи! — кричали они. — Иди! Найди! А мы — посмотрим! И — посмеёмся!
— Эй, купец! — кричал другой. — А ежели ты врёшь? Ежели нет никакого клада? Ежели ты просто — болтун?
— Есть! — рявкал Ветров. — Есть клад! Есть место!
— Где? — орали казаки. — Скажи!
— Не скажу! — отбивался Ветров. — Потому что — моё! Потому что — не поверите!
— А ты скажи! — ржали они. — Может, поверим!
— Не скажу! — упрямо говорил Ветров. — Потому что — засмеёте!
— А мы и так смеёмся! — хохотали казаки. — Над тобой! Над дурнем! Над одержимым!
Он не обижался. Он — верил. Он — шёл. Каждый вечер. В тот же кабак. К тем же казакам. К тем же — подколкам. К тем же — согласиям.
Сотник появлялся. Каждый вечер. Садился в угол. Смотрел. Усы крутил. Потом подходил. Спрашивал:
— Ну что, купец? Много набрал?
— Пятеро, — отвечал Ветров. — Будет больше.
— Пятеро, — сотник кивал. — Пятеро — это хорошо. Пятеро — это как раз на одного медведя. Или на одну могилу.
— Не каркай, — отмахивался Ветров.
— Я не каркаю, — сотник улыбался. — Я предупреждаю. Урал — он такой. Он пятерых возьмёт. А шестого — отпустит. Чтобы рассказал. Чтобы другие не лезли.
Он уходил. Ветров оставался. Пил. Слушал. Записывал. И верил. Верил, что найдёт.
Однажды вечером Ветров сидел в кабаке. Как всегда. Пил. Думал. О своём. О кладе. О золоте. О Полозе. О — всём.
Дверь скрипнула. Вошёл сотник. Не один. С ним был парень. Молодой. Лет девятнадцати. Чуб. Усы едва пробиваются. Глаза горят. Как у самого Ветрова. Как у всех, кто ещё не знает, что такое — Урал.
Сотник огляделся. Увидел Ветрова. Усмехнулся. Подошёл. Сел рядом. Парень — напротив.
— Здорово, купец, — сказал сотник. — Не помешаем?
— Не помешаете, — ответил Ветров. — Садись. Выпьем.
Налили. Выпили. Сотник крякнул. Вытер усы. Потом кивнул на парня.
— Вот, — сказал он. — Сын мой. Василий.
Васька кивнул. Смотрел на Ветрова. Долго. Внимательно. Потом сказал:
— Илья Петрович. Возьми меня. В поход. За кладом.
Ветров посмотрел на него. Молодой. Дурной. Горячий. Как он сам. Когда-то. Давно. В другой жизни. До Урала. До — всего.
— Молод ты, — сказал Ветров.
— Не молод, — отрезал Иван. — Я на медведя ходил. Я на кабана ходил. Я...
— На медведя — это одно, — перебил Ветров. — А в тайгу — другое. Там не медведь. Там — Полоз. Ты знаешь, кто такой Полоз?
— Знаю, — кивнул Васька. — Змей. Царь золота. Сказки.
— Не сказки, — тихо сказал Ветров. — Он есть. Я его видел. Во сне. Он меня зовёт. Он меня ждёт.
Васька посмотрел на него. Долго. Потом сказал:
— Тогда тем более. Возьми.
Сотник слушал. Крутил ус. Молчал. Смотрел. Ждал. Что скажет купец.
Ветров молчал. Долго. Смотрел на Василия. На сотника. На казаков. На кабак. Потом сказал:
— Ладно. Пойдёшь. Но с условием.
— С каким? — Васька подался вперёд.
— А вот с каким, — Ветров отхлебнул вина. — У меня дочь есть. Аглая. Старшая. Красавица. Умница. Хозяюшка. Она — позже подъедет. Задерживается. Но — приедет. Скоро. Вот — как вернёмся с похода. Как найдём золото. Как придём с добычей. Тогда — и свадьбу сыграем. Ты — жених. Она — невеста. Я — отец. Сотник — сват. Всё — по-честному. По-людски. По-Божьему.
Сотник усмехнулся. Усы крутнул. Довольный. Как кот. Как — казак. Как — отец. Как — сват.
— Ну, купец, — сказал он. — Ну, удружил. Вот это — разговор. Вот это — по-нашему. По-казачьему. По-уральскому. По-настоящему.
Василий смотрел на Ветрова. Молчал. Глаза горели. Не от золота. Не от похода. От — неё. От Аглаи. Которую он не видел. Но которая — уже была. В его голове. В его сердце. В его будущем. Которое — после похода. После золота. После — свадьбы.
— По рукам, — сказал сотник. Протянул руку. Ветров посмотрел на неё. Долго. Потом — пожал. Крепко. Как умеют только купцы. Как умеют только казаки.
— По рукам, — сказал Ветров. — После похода. После золота. Тогда — свадьба.
— После похода, — кивнул сотник. — После золота. Тогда — свадьба.
Они выпили. Ещё. И ещё. И ещё. За поход. За золото. За свадьбу. За — всё. За — жизнь. Которая — после. Которая — будет.
Сотник ушёл. Васька — за ним. Ветров остался. За столом. С вином. Он сидел. Долго. Пил. Мечтал. О походе. О золоте. О том, как он вернётся. С добычей. С богатством. Как все ахнут. Как все зауважают. Как он докажет. Всем. Всему миру. Что он — не дурень. Не болтун. Не одержимый. А — купец. Настоящий. Удачливый. Богатый. И — свадьба. Большая. Шумная. На всю станицу. С музыкой. С песнями. С плясками. С вином. С пирогами. С — всем. Как у людей. Как — надо. Как — хорошо. Как — по-настоящему.
Он выпил. Ещё. И ещё. Потом встал. Пошёл домой. Пьяный. Счастливый. Одержимый. Как всегда. Как — надо. Как — хорошо. Как — по-настоящему.
А дома его ждала жена. Елена Дмитриевна. У окна. Смотрела на дорогу.
Аглая-Таисья в это время лежала в доме ведьмака. В двух днях пути. И не знала. Ни о чём. Ни о сотнике. Ни о Ваське. Ни о свадьбе. Ни о том, что отец её — уже отдал. Не спросив. Не сказав. Просто — отдал. Как вещь. Как товар. Как — долю. После похода.
Она лежала и смотрела в потолок. И думала о нётом. Что у нее снова есть отец, мать, братишки, сестрёнки О том, что они там. В станице. Ждут. Живут.
Она закрыла глаза. И заснула. Без снов. Без боли. Просто заснула.

Глава 4. Первый урок.

Утро выдалось серое. Не хмурое, не дождливое — затянутое ровной пеленой, как это часто бывает на Урале в конце мая. Свет сочился сквозь неё мягко, без теней, и оттого казалось, что время остановилось. Я проснулась рано, сама, и встала.
Ноги держали. Слабо, но держали. Я прошла до окна, оперлась о подоконник. За окном стоял лес. Сосны, туман, тишина. Я дышала полной грудью — без боли, без огня, без жара. Дышала, и это было счастье. Маленькое, но счастье.
После бани тело стало другим. Лёгким, чистым, живым. Как будто жаба вышла вся, до конца. Как будто вода смыла не только пот, но и боль, и слабость, и страх. Я уже ходила сама. По дому, по двору. Медленно, осторожно, но ходила. И с каждым днём всё увереннее, всё смелее, всё лучше.
Дверь скрипнула. Вошёл Арсений. В руках ведро воды. Поставил у порога, глянул на меня. Карий глаз тёплый, зелёный холодный, белая прядка на лбу. Смотрел дольше, чем нужно. Потом отвёл взгляд резко, будто обжёгся.
— Ходишь? — спросил он. — Добро.
— Хожу, — ответила я. Голос хриплый, но уже не чужой.
— Далеко не уходи. Пока по дому, по двору. К реке не смей, там течение. Снесёт, и поминай как звали.
— А когда можно? — спросила я.
— Когда сил наберёшься, тогда и можно. Всё можно. А пока по двору ходи, туда-сюда. Как маятник. Чтобы тело помнило, чтобы ноги не забыли, что такое жить.
Я умылась. Вода обожгла лицо. Колодезная, с запахом железа. Хорошо. Потом села за стол. Он дал кашу, гречневую, с маслом. И чай с травами. Горький. Я ела медленно, но ела. Знала: надо.
После завтрака он поднялся.
— Пойду по делам, — сказал он. — Травы надо собрать. Пока солнце. Потом дождь будет. К вечеру. Чую.
Он взял мешок, посох, вышел. Дверь за ним закрылась. И стало тихо. Так тихо, что я услышала, как дышит дом. Как потрескивают половицы. Как где-то за печкой возится мышь. Как за окном, в лесу, перекликаются птицы — негромко, осторожно, будто боятся кого-то разбудить.
Я осталась одна.
Села на лавку, у печи. Грелась. Смотрела на огонь. Маленький, живой. И думала. Обо всём. О жизни, о смерти, о нём. О нас. О будущем, которого нет. Но которое будет. Обязательно. Потому что верила. Потому что хотела. Потому что ждала.
И тут скрип. Где-то в углу, за печкой. Я вздрогнула, обернулась. Никого. Пусто. Только тень, только мрак, только тишина. Я замерла. Прислушалась. Скрип повторился. Потом ещё. Потом шорох. Будто кто-то маленький ходит. Будто кто-то старый. Будто кто-то свой.
Я смотрела в угол. Долго. Не дышала. И увидела.
Он вышел. Медленно. Из тени, из мрака, из ничего. Маленький, с ладонь, может, меньше. Мохнатый, серый. С бородой, с усами. Глаза — бусинки. Угольки. Живые. Настоящие. Наше. Русское. Уральское. Своё.
Он стоял и смотрел на меня. Долго, внимательно. И вдруг замер. Будто увидел что-то, чего не ждад, удивился.
— Ты... — сказал он. Голос был тонкий, шершавый, будто ветер в трубе. — Ты меня видишь?
— Вижу, — ответила я. — Вон ты. Стоишь. В углу. За печкой. Маленький. Мохнатый. С бородой.
Он открыл рот. Закрыл. Потом снова открыл. Потом почесал затылок. Потом посмотрел на меня.
Долго,внимательно,проверял,решал, верить или нет.Потом сказал:
— Ну и дела. Вот так дела. Сто лет тут живу. Двести. Может, больше. Никто меня не видел. Никто не слышал. Никто не замечал. А ты пришла. Девка. Молодая. Чужая. И видишь. И слышишь. И говоришь. Со мной. Как будто век. Знакомы. Тьфу ты. Чудище лесное. И впрямь чудище. Глаза-то. Глаза. Серые. Большие. Всё видят. Всё знают. Всё понимают. Ну и дела. Вот так дела.
Я не обиделась. Улыбнулась только. Потому что знала: он не злой, просто удивляется. Он старый всегда тут жил. Ему можно. Своим — всё можно. И слово. И шутку. И чудище лесное.
Я встала. Медленно. Подошла к столу. Взяла глиняную плошку. Налила молока. Из крынки. Того, что Арсений утром принёс. Отрезала хлеба. Корочку. Ржаную. Свежую. Положила в плошку. Туда где его место.
— Дедушка, — сказала я. Тихо. Ласково. — Не обессудь. Чем богаты, тем и рады. Молоко. Хлеб. Прими. Уважь. Не серчай.
Я с добром,уважением, с поклоном.
И поклонилась. В пояс. Как бабушка учила. Как надо. Как по-русски.
Он посмотрел на плошку. На молоко. На хлеб. Потом снова на меня. Хитро так с прищуром. Как будто не старый. Как будто не дедушка. Как будто мальчишка. Озорной.
— А ты, я гляжу, знаешь, — сказал он. — Молоко. Хлеб. Поклон. Ласковое слово. Хорошая девка. Хорошая. Уважительная. Не то что другие. Другие бегут. Кричат. Крестятся. А ты привечаешь. Уважаешь. Знаешь. Давно тут не было такого. Давно. Всё больше — пришлые. Злые. Жадные. Всё им мало. Всё им надо. А ты — не такая. Ты — своя. Я чую. Своя.
Он взял корочку. Откусил. Пожевал. Довольно. Потом молока отхлебнул. Из плошки. Прямо. Как кот. Как свой. Как дома. Потом вытер усы. Посмотрел на меня. Хитро. Весело. Молодо.
— Ну, — сказал он. — Уважила. Привечала. Спасибо тебе. Девка. Хорошая. Добрая. Ласковая. За это расскажу. Сказку. Про горы. Про клады. Про Полоза. Про всё. Что было. Что есть. Что будет. Хочешь?
— Хочу, — кивнула я. — Расскажи, дедушка. Расскажи.
Он улыбнулся. В бороду. В усы. И начал. Тихо. Плавно. Будто река течёт. Будто ветер в кронах. Будто сказка. Настоящая. Живая. Наша. Русская. Уральская. Своя.
— Ну, слушай, девка. Слушай, пока я добрый. Пока молоко твоё в животе. Пока хлеб твой в зубах. Слушай. Про горы. Про клады. Про тех, кто тут жил. Кто тут был. Кто тут есть. И кто будет. Слушай. И запоминай. Потому что знать тебе это надо. Ой как надо.
Он помолчал. Посмотрел на огонь. В печи. Потом снова на меня. И заговорил. Мягко. Плавно. Как старики умеют.
— Жил-был на свете Великий Полоз. Не змей он был. Не гад ползучий. А хозяин. Хозяин всему золоту. Что в земле лежит. Что в горах спрятано. Что под ногами нашими. Где золото — там и он. Где золото блестит — там и тень его. Где золото люди находят — там и дыхание его.
Длинный он. Как река. Как дорога. Как время. Ползёт он под землёй. Медленно. Тысячи лет. Все жилы знает. Все руды. Все клады. Все камни. Считает их. Бережёт. Никому не отдаёт. Просто так. Без спросу. Без уважения. Без поклона.
Кто его увидит — тот либо богат, либо мёртв. Третьего не дано. Он не злой. Он строгий. Он не жадный. Он хозяин. Он не убивает. Он наказывает. За жадность. За воровство. За глупость. За то, что без спросу. За то, что без уважения.
А делится он с теми, кто достоин. Кто уважает. Кто не жадный. Кто не вор. Кто не дурень. Кто пришёл с добром. С поклоном. С уважением. Кто не себе. Кто другим. Кто земле. Кто жизни. Кто всему. Тогда делится. Тогда даёт. Тогда помогает. Тогда богатство. Тогда счастье. Тогда всё.
А кто не такой? Кто жадный? Кто злой? Кто дурной? Тот пропадёт. Тот сгинет. Тот в золоте. Навеки. Навсегда. Как камень. Как руда. Как смерть.
Вот такая сказка. Про Полоза. Про хозяина. Про золото. Поняла?
Я кивнула. Молча. Потому что поняла. Потому что почувствовала. Потому что знала.
Домовой кивнул. Довольный. Продолжил.
— А теперь про Хозяйку. Про Медной горы. Про ту, что в зелёном. С косой. С глазами. Как мох. Как малахит. Как жизнь.
Живёт она в пещере. Глубоко. Там, где малахитовые стены. Где яшмовый пол. Где свет зелёный. Тёплый. Живой. Сидит она. Ждёт. Смотрит. Кто придёт. Кто достоин. Кто нет. Кто за камнем. Кто за богатством. Кто за чудом. Кто за собой.
Проверяет она всех. Каждого. Даёт. Или забирает. Помогает. Или губит. Она как гора. Как камень. Как время. Не торопится. Не спешит. Ждёт. Долго ждёт. Потому что вечность у неё впереди. И позади. И сейчас.
А любит она мастеров. Тех, кто камни чувствует. Не за деньги. Не за богатство. А за красоту. За правду. За жизнь. Кто видит камень не как товар, а как душу. Кто слышит его. Кто понимает. Кто умеет с ним говорить. Кто не вор. Кто не жадный. Кто пришёл с добром. С поклоном. С уважением. Тогда делится. Тогда даёт. Тогда камни. Тогда свет. Тогда чудо. Тогда всё.
А кто не такой? Кто за золотом? Кто за наживой? Кто за собой? Тот в камень. Навеки. Навсегда. Как яшма. Как малахит. Как смерть.
Вот такая сказка. Про Хозяйку. Про гору. Про камень. Поняла?
Я кивнула. Опять. Молча. Потому что поняла. Потому что почувствовала. Потому что знала.
Домовой кивнул. Довольный. Продолжил.
— А теперь про Золотую бабу. Про ту, что ищут все. Давно. Долго. Сто лет. Двести. Тысячу. Ищут. И не находят. Потому что не там ищут. Не так ищут. Не те ищут.
Она не клад. Не золото. Не статуя. Не идол. Она дух. Дух народа. Дух земли. Дух всех. Кто тут жил. Кто тут умер. Кто тут остался. Навсегда. В камне. В горе. В памяти.
Золотая она. Да. Но не из золота. Она из света. Из тепла. Из жизни. Она баба. Женщина. Мать. Жена. Дочь. Сестра. Она все. Она каждая. Она та. Кто ждёт. Кто верит. Кто любит. Кто страдает. Кто рожает. Кто хоронит. Кто живёт. Вопреки всему. Всем смертям. Всем бедам. Всем векам.
Кто её найдёт — тот не разбогатеет. Тот поумнеет. Тот поймёт. Что золото не главное. Что главное память. Что главное народ. Что главное земля. Что главное жизнь. Кто её возьмёт ради золота — умрёт. Кто её возьмёт ради памяти — спасётся.
Вот такая сказка. Про бабу. Про память. Про жизнь. Поняла?
Я кивнула. В третий раз. Молча. Потому что поняла. Потому что почувствовала. Потому что знала.
Домовой замолчал. Посмотрел на меня. Долго. Внимательно. Потом улыбнулся. В бороду. В усы. В своё. Мохнатое. Маленькое. Старое. Мудрое. Доброе.
— Ну что, девка, — сказал он. — Поняла? Или ещё раз? Или ещё десять? Могу. Я старый. Я много чего знаю. Много чего помню. Много чего расскажу. Только слушай. Только учись. Только живи. Потому что жить надо. Всегда. Всем. Везде. Даже тут. Даже сейчас. Даже с нами. С духами. С камнями. С горами. С собой. Живи. Девка. Живи. И помни. Всё. Что я сказал. Всё. Что я дал. Всё. Что я есть. Твоё. Теперь. Твоё. Наше. Общее. Навсегда.
Он замолчал. Слез с загнетки. Подошёл ко мне. Близко. Очень близко. Так, что я почувствовала его запах. Дым. Травы. Что-то ещё. Что-то старое. Что-то своё. Он посмотрел на меня. Долго. Внимательно. Потом кивнул. Медленно. Важно. Как хозяин. Как царь. Как бог. Своего. Маленького. Но своего. Царства. Дома. Двора. Угла. За печкой. Где тепло. Где жизнь. Где всё начинается. И заканчивается. И продолжается. Опять.
— Ладно, — сказал он. — Хватит. На сегодня. Хватит. Устал я. Старый. Пойду. Отдохну. А ты сиди. Думай. Слушай. Жди. Скоро вернётся. Он. Твой. Ведьмак. С травой. С камнем. С чем-то ещё. Тогда поговорим. Тогда продолжим. Тогда начнём. По-настоящему. А пока сиди. Думай. Слушай. Жди. Как я. Как она. Как все. Кто свой. Кто тут. Кто навсегда.

Глава 5.Лесное знакомство.

Арсений разбудил меня, когда ночь еще крепко держалась за землю.
Я открыла глаза — в окно ломилась густая, чернильная мгла. Только там, на самом востоке, за зубчатой стеной дальних сосен, едва заметно теплилась розовая полоска, нежная, как первый робкий вздох. Я лежала под тяжелым, пахнущим овчиной тулупом и слушала, как Арсений ходит по избе. Ступал он странно: мягко, без единого стука или скрипа половицы. Словно боялся разбудить не меня, а кого-то другого, притаившегося по углам в темноте.
Я села на лавке, потирая заспанные глаза. Тягучая слабость наконец-то ушла из костей, оставив после себя странную, легкую пустоту — как после долгой хвори, когда тело уже окрепло, а душа все еще помнит недавнюю боль.
Арсений стоял у окна спиной ко мне. Широкие плечи, простые полотняные рукава, перехваченные ремешком черные волосы с приметной, резко белеющей прядью. Он смотрел в окно так пристально, будто пытался разглядеть в чаще то, что упорно от него пряталось. От его неподвижного силуэта в избе становилось еще тише.
— Арсений… — негромко позвала я.
Он резко обернулся. В полумраке его глаза казались чужими: один карий, теплый и вязкий, как лесной мед, другой — холодный, сверкающий зеленым малахитом. Он разглядывал меня так долго и внимательно, точно видел впервые. Шагнул ближе, опустился на лавку рядом. Дохнуло горьковатым дымом, сухими травами и надежным мужским теплом.
— Знаешь, Таисья, я ведь всю ночь глаз не сомкнул, — глухо нарушил он молчание. — Всё думал.
— О чем? — я подобрала под себя ноги.
— О тебе. Точнее, о том, что ты вчера устроила. С домовым. Я всё никак в толк не возьму, как у тебя вышло. Ты ведь его с ходу разглядела! Первый раз в жизни, без учения, без единой подсказки. Мне, чтобы первую тварь увидеть, пришлось три года у старого ведьмака в услужении ходить. Он мне глаза открывал, заставлял узлы вязать, травы курить, растолковывал каждый шорох… И только тогда я смог. А ты просто зашла — и здрасьте, дедушка. Понимаешь вообще, какая это редкость?
Я молча кивнула, не зная, что ответить. Арсений пытливо вглядывался в мое лицо, словно ждал, что я сейчас выдам какую-то тайну, но я лишь плотнее закуталась в тулуп.
— Это дар, — веско обронил он. — Настоящий, чистый. Сила не каждому дается. У меня она есть, и у тебя вот проснулась. Только у меня дар прямой, понятный, а твой может оказаться куда глубже. Или шире. Вот сегодня и проверим, где твои границы. Что ты можешь, а где пасуешь.
— А если я ничего больше не увижу? — тихо спросила я, и по спине пробежал холодок.
Арсений прищурился, взвешивая каждое слово:
— Если не увидишь… Значит, дар у тебя короткий. Малый. Только на дом да на подворье. Будешь ведать тех, кто под печкой шумит, кто в хлеву коням гривы путает да за баней угли караулит. Домашних духов — и обчелся. А лесные хозяева, речники, горные — все они для тебя закрыты останутся. Они ведь дальше, они сложнее устроены. Им людские стены не указ, они в дикой силе живут. Не разглядишь их — значит, удел твой со своей избой вековаться.
Он снова повернулся к окну, за которым понемногу бледнели сумерки, а потом уверенно мотнул головой:
— Но что-то мне подсказывает, что дар у тебя не из малых. Ох, не из малых. Раз домовой тебе сразу показался — это чутье природное, редкое. Если я прав, ты и леших за версту почуешь, и водяных, и весь этот мир, который от обычных людей спрятан. Поняла меня?
— Поняла, — я вздохнула. — Так мы в лес идем? Кто там?
— Лешак, — коротко бросил Арсений, поднимаясь. — Может, русалка у затона, если повезет. Они с домовыми и близко не стояли. Домовой — он свой, прикормленный, к человеку привычный. А лесные — дикие. Ошибешься — закружат, запутают так, что костей не сосчитаешь.
Он сунул мне в руки увесистый ломоть ржаного хлеба, густо смазанный пахучим медом, и кружку горячего, горьковатого отвара.
Когда мы вышли на крыльцо, туман распластался по земле, будто парное молоко в огромном блюде — плотный, жирный, белый. Он лениво клубился у колодца, сползал за поленницу, словно живое, дышащее существо. Я жадно вдохнула сырой, пронзительный воздух. В груди сладко защекотало от холода. На востоке небо расплывалось нежным румянцем, будто кто-то невидимый провел по облакам мягкой кистью. Лес еще спал, птицы молчали, и лишь глубоко в чаще упрямо и размеренно, точно далекое сердце, стучал дятел.
Арсений шел ходко, не оглядываясь. Я едва успевала за ним, стараясь ступать строго след в след.
Лес встретил нас глухим, настороженным молчанием. Сосны-великаны в два обхвата уходили вершинами в бледнеющее небо. Их темная кора, покрытая глубокими трещинами, походила на кожу древних ящеров. Воздух здесь был густым — пахло смолой, прелой хвоей, сырым мхом и чем-то еще, вековым, не имеющим имени.
Мы шагали долго. Я покорно смотрела под ноги, перешагивая через узловатые корни, которые выползали на тропку, словно застывшие змеи. Вдруг Арсений резко остановился.
— Пришли, — негромко сказал он.
Я подняла голову. Перед нами раскинулась небольшая, идеально круглая поляна, окруженная плотной стеной малинника. Арсений по-хозяйски опустился на замшелый пень, вытянул ноги и хлопнул ладонью по соседней коряге:
— Садись, переведи дух. Дальше я тебе не помощник, сама давай.
Я примостилась рядом, уставившись на него:
— И чего мы ждем?
— Лешего, — спокойно отозвался Арсений, всматриваясь в чащу. — Его угодья. Обязан объявиться. Он завсегда выходит, когда в лесу новый человек появляется. Смотрит, приценивается — свой пришел или чужак, которого проучить надо.
— А если не захочет выходить?
— Выйдет, — усмехнулся Арсений. — Они, старики эти, до чужого глаза любопытные. Сидит целыми днями один, скучища смертная, а тут ты — молодая, пахнешь по-особенному. Приковыляет, вот увидишь.
Мы затихли. Минуты тянулись бесконечно. Я разглядывала узоры на мокрому мху, считала пролетающих птиц, как вдруг слева, прямо за кустами дикой малины, раздался тяжелый, утробный шорох. Кто-то огромный шел сквозь чащобу — медленно, грузно, ветками не хрустел, но землю подминал ощутимо.
Я затаила дыхание и повернула голову.
На самый край поляны бесшумно выступил лешак. Ростом он был на целую голову выше Арсения, коренастый, плечистый. Вместо волос на голове колыхался густой зеленый мох, борода спускалась чуть не до колен, а глаза… Глаза светились в полумраке, как два затухающих уголька. Но злобы в них не было — скорее глухая, вековая усталость существа, которое видело слишком много. Он уставился на меня, проверяя на прочность: закричу ли? Побегу ли, растеряв лапти? Начну ли креститься со страху?
Арсений рядом замер, превратившись в камень. Только желваки на щеках ходили. Ждал.
Я сглотнула подступивший к горлу ком, вспомнила, как покойная бабушка учила с лесной силой разговаривать, и заговорила — тихо, ласково, нараспев:
— Здравствуй, хозяин здешний. Не обессудь, что покой твой тревожим. Я тут гостьей — может, ненадолго, а может, и задержусь, как судьба повернет. Ты не серчай, дедушка, мы с добром пришли, с уважением да с поклоном низким.
Леший долго молчал, переминаясь с ноги на ногу. Потом из его груди вырвался звук, похожий на треск старого сука в морозный день:
— Ты… что же, видишь меня, девка?
— Вижу, отчего не видеть, — улыбнулась я, хотя сердце колотилось где-то в горле. — Вон стоишь у малинника, большой, борода мхом заросла, а глаза как угли из печки светят.
Старик глухо хмыкнул, покосился на Арсения, потом снова перевел взгляд на меня:
— Ишь ты… Давно я тут хозяничаю, много люду перевидал. Обычно как: увидят тень — и бежать, орут дурниной, крестом машут. А ты сидишь. Смотришь так ладно, слушаешь. Хорошая девка. Своя. Чую, кровь у тебя правильная.
Он сделал два шага вперед, тяжело опустился на корточки прямо передо мной и сокрушенно вздохнул, качнув головой:
— Да вот беда у меня… Заблудился я, девица. Старый стал, ума нет. Тропу свою потерял, заветную, лесную. Позабыл, куда идти.
Из-за моей спины раздался отчетливый, ироничный смешок Арсения. Я сердито обернулась:
— Ты чего зубоскалишь?
— Да так, смешно просто, — хмыкнул Арсений, скрестив руки на груди. — Я этого старого пня десять лет знаю, он мне ни разу словом не обмолвился, что у него память дырявая. Тропу он потерял, надо же! Да он этот лес с завязанными глазами, задом наперед обойдет и не споткнется.
Леший сердито зыркнул на парня своими угольями, а потом насупился, глядя на меня:
— А ты его не слушай, девка. Молодой он еще, глупый, ни черта в старых костях не смыслит. Тропа-то — она ведь не на земле протоптана, она в самом сердце лежит. А сердце, когда стареет, черствеет да забывает. Вот и плутаю.
Арсений тихо, беззлобно рассмеялся:
— Ладно, ладно, старый, твоя взяла. Лапшу девке на уши вешать ты мастак. Помоги ему, Таисья, а то он ведь не отвяжется, так и будет тут до заката сиднем сидеть.
Я поднялась с коряги и сделала шаг к лешему. Дохнуло древесной прелью, грибным дождем и дремучей древностью.
— Ну-ка, постой… — прошептала я.
Я закрыла глаза и замерла, как учил Арсений. Поначалу уши заложило от тишины, слышался только далекий ручей да ветер в кронах. Но я потянулась глухо, мысленно опускаясь вниз, к самой земле. И вдруг под ногами, сквозь толщу мха и переплетенных корней, слабо звякнула живая, серебряная ниточка. Она пульсировала, звала за собой. Внутренним взором я увидела, как от поляны отделяется едва заметная тропка — узкая, петляющая между вековыми соснами, уходящая туда, где чаща становилась совсем темной, надежной, по-настоящему хозяйской. Там был его покой. Его дом.
Я открыла глаза, уверенно посмотрела на лешего и указала рукой в сторону чащи:
— Вон же она, тропка твоя. Видишь? Прямо между теми двумя соснами, что из одного корня растут, как братья-близнецы. Ступай туда, хозяин, и никуда не сворачивай. Иди прямо — и выйдешь точнехонько к своему жилью.
Леший замер, всматриваясь в указанное место. Потом медленно поднялся, и в его замшелой бороде промелькнула добрая, лукавая улыбка:
— Нашла… Надо же, разглядела-таки мою тропку. Спасибо тебе, девица. Уважила старика, раздобрила. Не то что эти городские — только и знают, что визжать. А ты помогла, путь указала. Век не забуду.
Он развернулся и ходко направился к сросшимся соснам. У самой границы леса лешак обернулся, тепло махнул мне мохнатой рукой на прощание и в то же мгновение растворился среди деревьев, словно его и не было вовсе, оставив после себя лишь легкий шелест листвы.
Арсений несколько секунд молча смотрел на то место у сросшихся сосён, где только что исчез лешак. Лес вокруг мгновенно притих, сбрасывая наваждение. Наконец парень глубоко вздохнул, заложил пальцы за поясной ремень и повернулся ко мне. Глаза его блестели.
— Ну что, Таисья… — протянул он, качая головой. — Забираю свои слова обратно. Про малый дар я знатно промахнулся.
— А что не так? — я до сих пор тяжело дышала, чувствуя, как внутри постепенно гаснет таинственная серебряная нить. — Я просто дорогу ему показала. Он же сам попросил.
— «Просто дорогу показала»? — Арсений коротко рассмеялся, сделав шаг ко мне. — Да ты хоть понимаешь, что он тебе не просто так про тропу наплел? Леший в своем лесу не может заблудиться по определению. Каждое дерево, каждый куст — это его продолжение. Он тебя проверял, глупая! На излом брал.
Он остановился вплотную, взял меня за плечи и заставил посмотреть ему прямо в лицо. Его разноцветные глаза сейчас горели неподдельным азартом.
— Лесные духи не просят о помощи людей, у которых сила «чуть выше средней». Они их вообще не замечают. А перед тобой этот древний пень на корточки сел. Ты не просто его увидела, Тася. Ты егоуслышала. Ты заставила дикую чащу открыться тебе и показать ее изнанку. У меня на это ушли годы, понимаешь? Годы чертовой зубрежки и ошибок! А ты закрыла глаза — и с ходу считала заговоренную тропу.
Я растерянно перевела взгляд на свои ладони, которые всё еще слегка покалывало от магии.
— Значит… дар большой?
— Огромный, — серьезно отрезал Арсений, отпуская мои плечи. — Необузданный, дикий, но невероятно сильный. Твой удел — не избу от мышей охранять. Ты весь мир видеть можешь. Но учти: такая сила привлекает не только безобидных леших, которые любят поговорить. Теперь за тобой будут присматривать те, кто поопаснее.
Он развернулся и махнул рукой в сторону дороги:
— Ладно, пошли обратно к дому, пока солнце высоко не поднялось. Надо подумать, как тебе этой силой управлять, чтобы она тебя саму не сожрала.

Глава 6.Обереги.

После лесного похода я спала без задних ног. Без тяжелых снов, без ноющей боли в теле — просто камнем рухнула в бархатную, прохладную темноту и вынырнула из нее, лишь когда избу до самого потолка затопило плотным золотым солнцем.
Арсений меня не будил. Он сидел у окна, низко склонившись над столом. В утренних лучах лениво кружились пылинки, пахло сухой травой и старой бумагой. Парень сосредоточенно перебирал свои сокровища: пучки ломких кореньев, гладкие речные голыши, обрывки шерстяных нитей. Перед ним лежала огромная книга в потертом кожаном переплете. Страницы, пожелтевшие от времени и покрытые бурыми разводами, тихо шуршали под его пальцами. Арсений вел ногтем по заковыристым строчкам, хмурился и то и дело кусал губу, словно искал ответ на задачу, которая никак не желала решаться.
Я потянулась на лавке, протирая глаза. Тело казалось удивительно легким, звонким. Будто и не было вчерашнего лешего, гнетущего тумана и серебряной жилы, вспыхнувшей под ногами. Только в самой глубине груди, прямо под сердцем, остался крошечный, едва заметный уголек. Он приятно покалывал живым, мерным теплом.
— Ожила наконец? — Арсений не оборачивался, но я поняла, что он услышал мой вздох.
Он повернулся на лавке. В утреннем свете его лицо казалось резче, строже. Карий глаз смотрел мягко, а зеленый — пронзительно и холодно, точно осколок зимнего льда. Белая прядь упрямо падала на лоб.
— Вот и ладно. Стряхивай остатки сна, умывайся — и за стол. Времени у нас в обрез, а дел невпроворот.
— Это какое еще дело? — спросила я, свешивая ноги с лавки и нащупывая сапоги.
Арсений с глухим стуком захлопнул тяжелую книгу.
— Учиться будешь, Тася. Увидеть духа — это лишь полдела, считай, верхушка айсберга. А вот защититься от него, когда он решит подойти поближе, — тут совсем другой расклад нужен. Ты вчера на поляне такую силу выплеснула, что лесной хозяин перед тобой на корточки сел. Думаешь, чаща это забудет? Эхо от твоего дара далеко пошло. Теперь за тобой не только любопытные лешаки таскаться будут. Твари покрупнее да поопаснее тоже вкус почуяли. Так что садись-ка за обереги. Будем учиться ставить щиты.
Я подошла к ушату. Колодезная вода, пахнущая ржавым железом и стужей, обожгла лицо, мгновенно прогнав остатки дремоты. Кожа заколола, мысли прояснились. Когда я села за стол, Арсений пододвинул ко мне миску с исходящей паром пшенной кашей и кружку густого, пахучего взвара. Сам он есть не стал — подпер подбородок кулаком и принялся разглядывать меня, будто примерялся, с какого боку подступиться к обучению.
— Начнем с малого, — заговорил он, когда я отставила пустую кружку. — С утреннего оберега. Его ты должна будешь ладить каждый божий день, едва глаза откроешь. Это как засов на дверь повесить. Чтобы чужая чернота к коже не липла, чтобы дурной глаз мимо шел, а злое слово по дороге к тебе рассыпалось.
— И как его ладить? — я с любопытством потянула носом. С его стороны стола пахло горько и остро.
— А вот гляди, — Арсений ловко разложил передо мной три сухих пучка. — Полынь-трава, зверобой да крапива жгучая. И вот это, — он выкатил на середину стола крошечный, величиной с ногтик, зеленый осколок малахита. — Травы — это заслон от тех, кто из нави дышит. Камень — щит от лихого человека, от его зависти да злости. Все вместе — твоя броня. Смыслишь?
— Смыслить-то смыслю, — я осторожно коснулась пальцем сухих стеблей. — А делать-то с ними что? В узел связать?
— Смотри и повторяй, — Арсений взял несколько веточек полыни, добавил зверобоя и крапивы, а затем сильными пальцами перекрутил их, сминая в плотный жгут. — Вяжешь накрепко красной шерстяной нитью. Вот так, тремя узлами. В самый центр, под нить, прячешь камень. Этот пучок носишь с собой: хочешь — в карман клади, хочешь — за пазуху прячь, хочешь — в холщовую ладанку зашивай. Но главное не в траве, Тася. Главное — в слове. Одно слово нужно выдохнуть, но так, чтобы оно из самой печени шло.
— Какое слово? — я затаила дыхание.
— «Закрываюсь», — тихо, веско произнес Арсений, и мне показалось, что воздух в избе на секунду стал гуще. — Коротко и емко. Трижды говоришь про себя, когда на порог ступаешь. Поняла? Ну, пробуй.
Я придвинула к себе травы. Руки слегка подрагивали. Я набрала веточек, попыталась скрутить их, как он, но сухая крапива больно уколола пальцы, а полынь раскрошилась. Кое-как перетянула всё это дело красной ниткой, сунула в середину малахит и поспешно зажала в кулаке.
— Закрываюсь, закрываюсь, закрываюсь… — затараторила я.

Глава 7. Сборы.

Карагайская станица гудела растревоженным ульем с самого рассвета.
Как только солнце выкатилось из-за зубчатой стены соснового бора и зажгло крест на беленой станичной церкви, площадь перед домом сотника превратилась в бурлящий котел. Такой суматохи здесь не помнили с последней большой мобилизации. Мужики, надрывая пупы, тащили к реке тяжелые холщовые мешки, просмоленные ящики и дубовые бочонки. Бабы, сгрудившись у плетней, утирали концами платков глаза и глухо причитали, провожая своих кормильцев. Ребятишки визгливой оравой путались под ногами у грузчиков, то и дело огребали весомые отцовские подзатыльники и с плачем разбегались, чтобы через минуту снова выскочить из переулка. Свежий утренний воздух насквозь пропитался резким запахом дегтя, вяленой рыбы, оружейного пороха и дымящегося каравая. Пахло дальней, безвозвратной дорогой.
Илья Петрович Ветров стоял в самом центре этого хаоса, широко расставив ноги в щегольских сапогах. Он командовал громко, с лихорадочным, пугающим весельем. Словно собирался не в глухую, гиблую тайгу, откуда мало кто возвращался прежним, а на веселую Нижегородскую ярмарку. В его глазах горел сухой, одержимый блеск человека, который идет не просто за презренным металлом, а за самим счастьем, схваченным за хвост.
— Живее, братцы, поворачивайся! — громыхал его зычный голос над площадью. — До пристани путь неблизкий! Надо до полудня все шитики под завязку погрузить! Шевелись!
Елена Дмитриевна неподвижно стояла на высоком крыльце их нового дома. Из-под темного платка лицо ее казалось серым, как зола. Она смотрела на мужа молча, с невыразимой, застарелой усталостью. Ее глаза, припухшие и красные, выдавали бессонную ночь. Она плакала долгими часами, пока Илья спал тяжелым, хмельным сном. Настенька и Поленька испуганно жались к материнскому подолу, боязливо поглядывая на кричащую толпу и нагруженные плоскодонки у берега. Маленький Митенька намертво вцепился в складки маминой юбки. Мальчик за все утро не издал ни звука. Он вообще подозрительно притих с самого приезда на Урал — словно его детская душа знала какую-то мрачную тайну, которую взрослые в своей суете напрочь отказывались замечать.
С Ветровым в тайгу уходили двенадцать человек.
Двенадцать местных казаков. Хмурые, плечистые, с окладистыми бородами и лихими чубами, выбивавшимися из-под папах. Руки у каждого — точно кованые грабли, а взгляды — острые, как затухающие угли. Сброд Илья Петрович собрал приметный, надежный, но отчаянный. Был тут знаменитый на всю округу медвежатник с тяжелой кованой рогатиной. Был угрюмый кузнец, не расстававшийся со своим пудовым молотом. Шагал в ряду и ссыльный каторжанин с кривым ножом за широким поясом, и бывалый охотник-промысловик с потертой винтовкой. За ними пристроился безусый казачок с потертой гитарой, а позади всех хромал ветеран прежних войн с тяжелым костылем. Был среди них даже немой громила с огромным плотницким топором и местный мальчишка, блаженно улыбавшийся утреннему солнцу. Возглавлял эту дюжину сын станичного сотника — Васька. Молодой, горячий, чернобровый, с породистым лицом и отцовским надменным прищуром. На его бедре тускло поблескивала боевая сабля.
Сам станичный сотник стоял чуть поодаль у коновязи. Он медленно крутил длинный седой ус, хмуро наблюдая за суетой. Помолчав, он подошел к Ветрову и негромко обронил:
— Ну что, купец… одиннадцать бойцов тебе выделил. Прямо как апостолов вас будет. Только вот Христа среди вас что-то не видать.
Ветров закинул голову и раскатисто, дико расхохотался. Так смеются только люди, поставившие на кон последнюю рубаху.
— Ничего, Ерофеевичь ! — крикнул он, хлопая сотника по плечу. — Вот найду в горах золотую жилу, тогда и Христос найдется, и почет, и благодать! Всё у нас тогда будет! Хватит и станице вашей, и моим внукам!
Сотник лишь тяжело покачал головой. Ничего не ответил, со вкусом сплюнул под ноги желтую табачную слюну и молча пошагал прочь — к своей канцелярии, к своим привычным, земным делам.
Закупались к походу долго и основательно — целых три дня. Ветров денег не считал и швырял целковые направо и налево. В Нижнем Новгороде он продал все товары, лавку и склад. Оставив лишь поместье и прилавки на рынке для старшего сына, при себе имел лишь мешки с наличностью и свою ядовитую одержимость.
На подводы грузили мешки с мукой — десять штук, туго набитых и перевязанных суровой бечевкой. Следом шли ящики с крупой: желтым пшеном, колотым горохом и серой перловкой. Рядом громоздилась каменная соль, сахарные головы, твердые, как речной лед, и плитки прессованного черного чая. Для казаков Илья скупил весь лучший табак в лавке и несколько тяжелых дубовых бочонков с крепкой водкой. Но больше всего места занимал опасный груз: бочонки с сухим ружейным порохом, мешки с тягучим серым свинцом, пять новеньких, пахнущих заводской смазкой ружей и сотни патронов в цинковых ящиках. Острые ножи, дюжины топоров, смоленые канаты, бочки с липким черным дегтем для конопатки лодок, коробки со спичками, восковые свечи и рулоны крепкого полотна — купец предусмотрел каждую мелочь.
У причала покачивались четыре шитика — плоскодонные, широкие лодки, густо промазанные пахучей смолой. На них отряду предстояло спуститься по бурной реке, а затем пробиваться вверх по диким таежным притокам, сквозь завалы и пороги, к тем самым горам, где, по слухам, залег Великий Полоз.
Ветров самолично обходил каждую подводу. Он щупал мешки, нюхал смолу, заглядывал в глаза нанятым казакам. Он искал в них ту же искру, что жгла его самого. И находил. Казаки ухмылялись в усы, переглядывались. Наконец, медвежатник не выдержал, сплюнул травинку:
— Слышь, Илья Петрович… А ежели придем на место, а там шиш? Ну, нету никакого Полоза и золота нету? Зря, выходит, тайгу топтали?
— Есть оно там! — рявкнул Ветров, и глаза его на секунду превратились в щелки. — Я его во сне видел! Слышите вы? Он сам меня звал, золото свое под ноги бросал! Он меня выбрал! Я найду эту жилу и всему миру докажу, что я не дурак и не пустозвон, а купец первой гильдии! Настоящий, фартовый человек!
Мужики переглянулись, шумно вздохнули, а потом дружно захохотали — грубо, раскатисто. Махнули руками, откупорили одну из походных бутылей и пустили ее по кругу. Выпили за фарт, за золото. Раз купец платит вперед — чего не сходить? Договор дороже денег, по рукам ударили — значит, надо идти до конца.
Вечером Ветров вернулся в избу. Он был изрядно пьян, но крепок на ногах. Лицо горело румянцем, из-под насупленных бровей по-прежнему полыхали безумные искры. Елена Дмитриевна сидела у нетопленой печи, безучастно глядя в окно на пустеющую улицу.
— Завтра чуть свет запрягай телегу, — шумно выдыхая перегар, приказал он с порога. — Поедешь за Аглаей. Хватит ей у этого лесного бирюка отсиживаться. Привези ее в станицу. Перед моим отъездом надо дело справить — познакомить её с Васькой, сыном сотника. Пусть парень посмотрит, какая у меня старшая красавица. Васька-то со мной в тайгу уезжает, плечо к плечу идти будем, так что пускай перед дорогой девку увидит. Семьями знаться надо. Договорился я с сотником.
Елена Дмитриевна вздрогнула, точно от удара хлыстом. Она медленно повернула голову к мужу, в упор глядя на его тяжело дышащую фигуру:
— Илья… Побойся Бога. Какое знакомство? Девочка едва дышит, она у ведьмака этого лечится, из ума выжил. Она слаба телом, она не поедет! Воли ее на то нет, оставь ты её в покое хотя бы пока в поход не сходишь!
— Она моя дочь! — наотмашь отрезал Ветров, грохнув кулаком по кухонному столу так, что зазвенели плошки. — И сделает так, как я велю! Сказано — привезти для знакомства, значит, привезешь! У меня хозяин кто в доме, моя воля — закон. Поняла меня, мать?
— А если не поедет? — голос Елены Дмитриевны сорвался на глухой, отчаянный шепот. — Если наотрез откажется, если скажет, что не ее это? Что тогда делать будешь? Силой свяжешь?
Ветров вдруг подошел ближе, и его лицо перекосила злая, трезвеющая гримаса:
— Тогда нам всем тут петля, Эля. Станичники — народ темный, скорый на расправу. Ежели они пронюхают, что моя старшая дочь у ведьмака в лесу безвылазно живет, они нас в три дня со свету сживут. Скажут — нечисть в дом пригрели, грех на станицу накликали. Избу подожгут, и ведьмака твоего, и Аглаю, и нас с малыми по ветру пустят! Понимаешь ты головой своей бабьей?!
Елена Дмитриевна долго смотрела в его налитые кровью глаза. Силы оставили ее. Она медленно опустила голову, кусая губы, чтобы не закричать от бессилия.
— Поняла… — тихо, едва слышно прошелестела она. — Завтра поеду. Привезу ее. Сделаю, как велишь.
Илья довольно крякнул, посчитав разговор оконченным, и завалился на лавку, прямо в сапогах. А его жена медленно поднялась и пошла в дальний угол избы, где на сундуках спали дети. Она опустилась перед ними на колени, обняла всех троих разом — крепко, отчаянно, как обнимают на краю пропасти. Обняла тех, кого уже мысленно теряла в этой проклятой уральской глуши, и принялась беззвучно молиться, прося у неба чуда.
Утром телега, нанятая у местного ямщика, резала колесами густой дорожный туман. Елена Дмитриевна сидела на соломе, кутаясь в теплый платок. Лошадь лениво трусила в сторону дремучего леса. Кругом стояла глухая, зловещая тишина, нарушаемая лишь скрипом тележных осей. Женщина смотрела на вековые сосны, вздымавшиеся по обочинам, и горькие слезы сами текли по ее бледным щекам.
Она вспоминала Нижний. Вспомнила, какой Аглая была маленькой, как беззаботно бегала по их цветущему яблоневому саду, как звонко смеялась, прячась за широкими подолами маменькиных юбок. Малышкой она часто шептала:«Маменька, я никогда от тебя не уйду, буду с тобой вековать…»Елена тогда лишь ласково гладила ее по волосам:«Вырастешь — передумаешь, глупышка». И вот теперь — выросла. Лесной ведьмак, Васька, с которым отец перед самым отъездом познакомить хочет, темная станица и безумный муж, готовый сжечь собственное дитя ради призрачного золота. Елена Дмитриевна плакала тихо, уткнувшись в рукав, чтобы не смущать угрюмого ямщика. Нужно было держаться. Ради дитей. Ради спасения их семьи.
В это же самое время в лесной избе царил покой.
Я сидела на лавке возле жарко натопленной печи, подставив озябшие пальцы к огню. Серебряная нить внутри меня больше не жгла, превратившись в ровное, защитное тепло. Арсений расположился у окна. Он молча перебирал сухие коренья и наговаривал что-то на мелкие речные голыши — продолжал мое обучение, не давая спуску. Мы оба молчали, слушая, как потрескивают поленья в топке. На душе было тихо и странно. Я думала о будущем, о своем даре, о том, что ждет меня дальше в этих бескрайних лесах.
— Ну что, Таисья Петровна, — нарушил молчание Арсений, и на дне его разноцветных глаз зажглись опасные огоньки. — Раз ты готова, тогда присядь пока. Книгу поштудируем. Настоящее учение только начинается.
Договорить он не успел. Внезапный, оглушительный стук в тяжелую дубовую дверь заставил меня подпрыгнуть на месте. Стучали громко, быстро, с запредельным, живым отчаянием. Словно за порогом гналась сама смерть.
Арсений мгновенно подобрался. Его рука сама скользнула к ножу на поясе. Парень стремительно подошел к двери и резко дернул засов на себя.
На пороге, тяжело дыша и цепляясь побелевшими пальцами за косяк, стояла моя мать, Елена Дмитриевна. Ее темный дорожный платок сбился набок, а глаза, полные слез и безумной надежды, уставились на меня.
— Мама? — сорвалось с моих губ, и сердце оборвалось куда-то вниз.
— Аглая… Доченька… Беда у нас! Отец за тобой послал! — вскрикнула она, бледнея на глазах. Ноги ее подкосились, и она без чувств осела бы на грязный пол, если бы Арсений не успел подхватить ее под мышки своими сильными руками.
Парень легко, точно холщовый мешок, перенес мою мать на лавку у печи. Стянул с ее головы мокрый от тумана платок и обернулся ко мне.
— Аглая, отвар воды из кувшина налей, — скомандовал он коротко. — И оберег свой из кармана достань. Сожми в ладони. Не выпускай.
Пока я дрожащими руками наливала отвар, Арсений достал из-за пазухи крошечный пузырек с резким, пахнущим дегтем и мятой наваром. Капнул три капли маме на губы, растер каплю на ее висках. Елена Дмитриевна глубоко, судорожно вздохнула, ресницы ее дрогнули, и она открыла затуманенные глаза.
— Доченька… — прошептала она, цепляясь за мою руку. — Отец… Илья совсем умом повредился на своем золоте. Лодки снарядил, одиннадцать казаков с ним идут. И Васька, сын сотника, среди них. Отец упрямый, кричит. Велел тебя в станицу привезти, с Васькой этим познакомить перед их уходом в тайгу. Чтобы семьи, говорит, знались, Васька-то с ним уезжает, плечо к плечу идти будут! Я твердила, что ты больна, что у знахаря… А он в крик. Говорит, ежели станичники проведают, что ты у ведьмака живешь, — сожгут и его, и тебя, и нас с малыми по ветру пустят… Привези, говорит, и всё тут. Они ведь завтра на рассвете отчаливают!
Я обернулась и посмотрела на Арсения. Парень стоял у стола, скрестив руки на груди. Его разноцветные глаза сузились, превративсь в две опасные щелки. На бледном лице резко выделилась белая прядь волос. С загнетки послышалось тихое, тревожное шуршание — домовой высунул нос, сердито почесал бороду, сочувствующе глядя на нас.
— Значит, Васька… — негромко процедил ведьмак. — Сын сотника. Горячий парень, саблей махать мастак, да ума там на грош. Илья Петрович подстраховаться решил, станичную верхушку к своему золотому походу намертво привязать.
— Арсений, мне надо ехать, — твердо сказала я, хотя внутри всё сжалось от страха перед отцом. — Мама права. Если я не явлюсь, станица сюда с вилами придет. Они тебя погубят. И маму с Настенькой, Поленькой и Митенькой не пожалеют. Я просто покажусь отцу, увижу этого Ваську, и пускай они катятся в свою тайгу за золотом.
Ведьмак долго молчал, вглядываясь в мое лицо. Наконец он глухо обронил:
— Твоя правда, Аглая. Силой тебя здесь держать — только беду на твой дом навлекать. Твой дар еще слаб, но оберег утренний ты ладить научилась, талисман «Дом» на шее висит. Главное помни: в станице силу свою не показывай. Будь тихой, больной девкой, какой тебя все считают. Глаза в пол, со старшими не спорь. Встретишь отца, вытерпишь знакомство с Васькой, а как они на лодках отчалят — я сам за тобой в Карагайскую приду. Обучение мы не бросим. Поняла?
— Поняла, — я кивнула, чувствуя, как на шее сквозь ткань рубахи приятно греет серый камень с дырочкой.
Арсений подошел ближе, протянул руку и на секунду коснулся моих волос. Пальцы у него были сухие, горячие, пахнущие полынью.
— Береги себя, Таисья Петровна. Не растеряй то, что вчера на поляне нашла.
Прощание вышло коротким. Мы вывели маму под руки во двор, где у плетня переминалась с ноги на ногу тощая лошаденка, запряженная в телегу. Угрюмый ямщик, дремавший на козлах, даже головы не повел. Мы уселись на сологу. Телега тронулась, заскрипела, и я обернулась. Арсений стоял на крыльце, не шевелясь, окутанный остатками лесного тумана, и смотрел нам вслед, пока деревья полностью не скрыли его из виду.
Дорога назад казалась нескончаемой. Лес давил на нас своей молчаливой, дремучей стеной, но теперь я не боялась его, как прежде. В груди мерно, надежно бился теплый уголек давешней магии.
К полудню телега наконец выехала на окраину Карагайской станицы. Здесь всё еще царило предпоходное безумие. Пыль стояла столбом. У реки шипели, конопатя лодки дегтем, казаки. Наш новый дом встретил нас шумом и топотом. Едва мы с матерью вошли в горницу, навстречу нам вышагнул отец. Шапка на затылке, рубаха расхристана, в глазах — хмельной, безумный задор.
— Привезла! — рявкнул он, завидев меня, и лицо его расплылось в довольной ухмылке. — Ну ладно, ладно! Проходи, Аглашка, садись к столу. Вовремя успели! Знакомься давай. Василий, сын сотника! Со мной в тайгу уезжает, первое мое плечо в походе, парень отчаянный! Пущай перед дорогой посмотрит, какая у меня старшая красавица. Семьями знаться надо!
За столом, развалившись на широкой лавке, сидел молодой казак. Одет он был с иголочки: синий чекмень, серебряные газыри на груди, на поясе — дорогая сабля в ножнах, украшенных чернью. Из-под лихо заломленной папахи выбивался смоляной чуб, а аккуратные черные усы были заносчиво подкручены вверх. Васька был хорош собой — статный, чернобровый, с хищным казачьим прищуром. Но в его взгляде, которым он с ходу смерил меня от сапожек до макушки, читалась сытая, уверенная в себе гордыня.
— Здорово живешь, Аглая Ильинична, — лениво протянул он, не поднимаясь с места, лишь небрежно прикоснулся пальцами к козырьку. — Наслышан, наслышан про твою хворь купеческую. А отец твой говорил — красавица. Не соврал Илья Петрович, ладная девка. Будет по кому в тайге скучать.
Я молча опустила глаза, как учил Арсений, поклонилась невысоко, чинно:
— Здравствуй, Василий Петрович.
Отец громко хлопнул Ваську по плечу, отчего тот даже поморщился, и раскатисто захохотал:
— Я ж говорил! Моя кровь, нижегородская! Обернемся с золотишком, тогда обо всем и потолкуем! А пока — запоминайте друг друга! Садись к столу, дочка, обем это дело перед дальней дорогой!
Васька лениво усмехнулся, поглаживая рукоять сабли и не сводя с меня наглого взгляда. Я стояла перед ними, покорно сложив руки на фартуке, а сама крепко, сквозь ткань, сжимала в кармане утренний оберег. Пусть уезжают. Пусть забирают отца, пусть ищут свое проклятое золото. Я вытерплю это знакомство, вытерплю их хмельные речи. Главное — выстоять до рассвета, пока их смоленые лодки не отчалят от карагайского берега.

Глава 8. По реке.

Ночь перед великим отплытием выдалась душной, липкой и тревожной.
Станичный дом Ветровых ходил ходуном. Отец, раззадоренный скорым фартом и хмелем, шумел в горнице, проверяя списки припасов. Васька, сын сотника, изрядно выпив для храбрости, решил, что купеческая дочка ему уже по праву принадлежит. Наглец подкараулил меня в темных сенях, когда я возвращалась из погреба с крынкой молока.
— Что, Аглаюшка, всё глаза в пол прячешь? — пахнув на меня сивухой и дешевым табаком, Васька перегородил дорогу и уперся рукой в бревенчатую стену. — Ты не смотри, что я в тайгу ухожу. Обернемся — и под венец тебя заберу. Уж я-то заставлю тебя улыбаться, не всё ж тебе бледной тенью ходить.
Он потянулся своей тяжелой, пахнущей ружейным маслом лапищей к моему подбородку. Сердце испуганно екнуло, но я тут же вспомнила слова Арсения. Пальцы в кармане сами намертво сжали утренний оберег — ломкую полынь да зверобой. «Закрываю себя. Закрываю», — мысленно прошептала я, выставив вперед невидимую, глухую стену из домашнего тепла.
В ту же секунду Васька странно дернулся, точно его крапивой по лицу хлестануло. Ошпаренный неведомой силой, он отшатнулся, шумно выронив из рук зажигалку, и зашипел, тряся ладонью.
— Ты чего тут крутишься, щегол?! — рявкнул из темноты внезапно зашедший в сени Илья Петрович. Отец, несмотря на хмель, в делах семейного гонора был скор на расправу. — Я зачем тебя в дом позвал? Семьями знаться, а не девку мою по углам тискать! Ты мне в тайге нужен со своей саблей, а не в денниках! А ну, пошел вон к мужикам на берег, пока я сотнику не высказал, какого смутьяна он вырастил!
Васька, багровея от стыда и злобы, зыркнул на меня исподлобья, подобрал вещицу и пулей выскочил во двор. Отец лишь тяжело, насупленно сопел в темноте. Нагоняй парню он дал знатный, но на уме у него было только одно — рассвет.
Утро выдалось пронзительно ясным.
Солнце медленно поднималось над мохнатым сосновым бором, и река загорелась — вся, от берега до берега — розовыми, золотыми и синими искрами. Вода была ледяная, быстрая, бешеная. На перекатах она шумела и пенилась, бросаясь на валуны, а в редких глубоких омутах замирала, густая и темная, точно огромный лесной глаз. На берегу, у самой кромки воды, замерли четыре шитика — плоскодонные, свежесмоленые лодки, пахнущие дегтем. Возле них, укладывая последние ящики, суетились казаки.
Илья Петрович Ветров стоял у самой воды. Он смотрел на реку долго, не отрываясь — словно пытался разглядеть на дне скрытые сокровища, которые видел только он один. Потом резко обернулся. Посмотрел на осунувшуюся жену, на заплаканных Настеньку и Поленьку, на притихшего Митеньку и на меня. Лицо его было бледным, но глаза горели тем самым сухим, одержимым блеском.
— Ну, с Богом, православные! — зычно крикнул он.
Быстро, размашисто перекрестился на зелёный купол церкви, шагнул на нос передней лодки и оттолкнулся шестом от берега. Назад он больше не оглядывался.
Казаки дружно налегли на весла. Двенадцать человек. Двенадцать тяжелых судеб. Васька сидел на корме последнего шитика. Огребя ночной нагоняй, он больше не скалился. Казак хмуро смотрел на берег, прямо на меня. Перед самым поворотом реки он криво, с затаенной обидой, но тепло махнул мне рукой, а затем резко перехватил тяжелое весло и включился в общую греблю.
Река подхватила их щепками, понесла вниз по течению. Туда, где смыкалась вековая тайга, где синели дикие горы, где затаилось золото и ждал своего часа Великий Полоз.
Первый день пути отряд шел легко.
Река в этих местах была широкой, вальяжной. Песчаные берега заросли редкими, залитыми солнцем соснами. Вода слепила глаза зеркальным блеском. Казаки сначала гребли лениво, вразнобой. Смеялись, травили соленые походные байки, вспоминали старые стычки. Кто-то дремал на мешках с мукой, кто-то негромко затянул казачью песню, а кто-то просто задумчиво курил трубку, глядя на проплывающие мимо берега.
Ветров сидел на самом носу головной лодки, выпрямив спину. Он безотрывно смотрел вперед, туда, где река резала лесной массив. В его голове шумели не волны, а шорох золотого песка.
Васька Барсуков в последней лодке то и дело оборачивался назад, на станицу, которая с каждым часом становилась всё меньше, превращаясь в крошечную точку, пока и вовсе не утонула в мареве. Он всё думал об Аглае — о её странном, леденящем взгляде в сенях, о её внезапной гордости. Парень криво ухмылялся в усы: «Ничего, купеческая дочка. Вот придем с богатой добычей, сам Илья тебя за меня отдаст, никуда не денешься». С этой мыслью он яростнее нажимал на весла.
К вечеру шитики пристали к песчаной косе. Разбили походный стан, разожгли огромный костер. Сварили густую пшенную кашу с салом, откупорили один из дубовых бочонков. Хмель быстро ударил в усталые головы. Над темной речной гладью поплыла протяжная, тоскливая песня про родную степь, про покинутую мать и казачью долю.
Ветров сидел у самого огня, подбрасывая ветки. Облики казаков плясали в отсветах пламени.
— Завтра навалиться надо, братцы, — подал он голос, и песня оборвалась. — Завтра река круче пойдет. Надо успеть до осенних затяжных дождей. Чтобы фарт не упустить.
Мужики угрюмо кивнули, налили еще по чарке и выпили за удачу. Переглянулись: купец платит, дело говорит, надо идти до конца.
На второй день удача сказала до свидания и ушла. Река круто изменила свой нрав.
Русло сузилось, зажатое высокими, мрачными скалами. Берега стали каменистыми, неприветливыми. Вековая тайга подступила к самой воде темной, непроглядной стеной. Птицы притихли, небо затянуло низкими серыми тучами, а вода потемнела, став ледяной и стремительной. Пошли первые перекаты. Лодки швыряло из стороны в сторону, крутило на водоворотах, с треском било бортами о скрытые под водой валуны.
Казаки гребли молча, намертво стиснув зубы. Рубахи потемнели от пота, руки налились свинцом.
Ветров стоял в полный рост на носу, цепляясь за борт, и дико кричал, перекрывая гул порогов:
— Правее держи! Левей забирай! Греби, матерь вашу, держи лодку!
Казаки выбивались из сил. Кто-то яростно матерился, выплевывая речную пену, кто-то испуганно крестился на ходу, а кто-то просто смотрел в черную пучину, понимая, что до смерти здесь — один неверный гребок.
К вечеру, измотанные и злые, они кое-как причалили к каменистому уступу. Лодки выволокли на гальку, разбитыми руками разожгли сырой валежник. Снова была каша, снова водка, призванная заглушить дрожь в коленях, и снова угрюмые думы. Илья Петрович у костра твердил как заведенный: «Завтра еще быстрее пойдем. Там, за завалом, горы начинаются. Золото там». Казаки лишь молча пили, пряча глаза в тени папах.
Третий день обернулся настоящим кошмаром.
Река превратилась в узкую, ревущую глотку. Бешеная вода неслась с гор, пенилась, исходила белым паром и с грохотом бросалась на огромные гранитные валуны. Повсюду кишели водовороты и буруны. Шитики швыряло как щепки, доски зловеще трещали под напором стихии. Казаки орали во всю глотку, молились, но рев взбесившейся реки заглушал любые человеческие голоса. Ветров на носу что-то неистово кричал, махал руками, но его слова тонули в грохоте водной лавины.
А потом случилось то, чего все так боялись.
Головной шитик Ветрова со всего маху вынесло на скрытый в пене острый валун. Раздался страшный, хрустящий треск. Лодку в мгновение ока развернуло поперек течения и перевернуло. Следующий за ним шитик не успел сманеврировать и на полной скорости врезался в обломки первого. Третью и четвертую лодки затянуло в ту же круговерть.
В один миг всё смешалось. Просмоленные лодки разлетались в щепки. Тяжелые мешки с мукой, бочонки с порохом и водкой камнями пошли на дно. Люди с криками барахтались в ледяной пене.
Одного из казаков — лихого молодого безусого гитариста — бешеная река унесла первой же волной. Лодку сильно тряхнуло, парень не удержался, утка тукнула о скрытый в пене камень, весло выбило, и он с глухим криком выпал за борт. Белая пучина мгновенно поглотила его голову. Мужики пытались дотянуться до него шестом, но круговерть тащила быстрее. Выжил он там, ниже по течению, выбросило ли его на какую-нибудь отмель или ледяная глубь забрала его душу себе — никто из отряда не знал. Времени спасать не было, каждый боролся за собственный глоток воздуха.
Кто-то отчаянно цеплялся за скользкие прибрежные камни и свисающие ветки прибрежных ив.
Ветрова вышвыкнуло на прибрежный песок, как обмокший, грязный мешок. Он лежал у самой кромки воды, кашляя и отплевываясь от речной жижи. Одеяние порвано, лицо в кровь иссечено галькой. Но он был жив.
Купец медленно приподнялся на локтях, посмотрел на ревущие перекаты, где плавали обломки его богатства, и вдруг… зашелся страшным, безумным хохотом. Этот раскатистый, жуткий смех одержимого человека полетел над тайгой.
— Ну?! — прокричал он в серое небо, поднимаясь на ноги. — Вот и приехали! Вот она, тайга! Вот оно, золото! Полоз близко, я чую его!
Из воды один за другим вылезали уцелевшие казаки. Мокрые, дрожащие от холода, с разбитыми лицами. Кто-то тупо смотрел перед собой, кто-то тихо выл от боли, оплакивая потерянного товарища и потерянные припасы. Из двенадцати человек на берег выбрались далеко не все.
Васька Барсуков вышел из воды последним. Он тяжело волочил ногу, а из глубокой раны на плече сочилась багровая кровь, пачкая разорванный чекмень. Казак намертво сжимал в руке уцелевшее ружье. Он подошел к хохочущему купцу, тяжело дыша, и спросил сквозь зубы:
— Живой, Илья Петрович?
— Живой! — безумно зыркнул на него Ветров. — Слава Богу, живы! Коней у нас нет, лодок нет, ну и к черту их! Собираем припасы , что к берегу прибило.Теперь пешком, прямо в чащу. Золото там, Васька. Нам назад дороги нет — либо найдем, либо сгнием здесь.
Остаток дня уцелевшие кружили по берегу, собирая то, что не успела унести яростная река. Добыча была скудной: несколько промокших ящиков с патронами, пара топоров, пару бочек с вином, и три ящика с припасами, запутавшихся в прибрежных кустах, да пара ружей. Конопатить и чинить было нечего — от шитиков остались лишь щепки. Казаки бродили как тени — злые, голодные, до нитки промокшие. Кто-то тихо материл сумасшедшего купца, кто-то молился за унесенного рекой товарища.
Ветров стоял на скалистом выступе, повернувшись спиной к реке. Он смотрел вглубь материка, туда, где за плотной стеной леса вздымались суровые, синие уральские горы.
— Нам туда, — твердо произнес он, указывая пальцем на скалистые вершины. — Там Полоз спит на золотых горах. Идем дальше. Кто повернет назад — пристрелю как собаку. За мной!
Казаки молча переглянулись. Васька сплюнул под ноги, перехватил ружье поудобнее и первым шагнул за купцом. Остальные, хмурясь, потянулись следом — в зловещую, глухую пасть тайги.

Глава 9.Чудь белоглазая.

Они шли долго, теряя счет часам.
Тайга обступила их глухой, непроходимой стеной. Огромные сосны в два обхвата закрывали небо своими кронами, погружая подлесок в вечный, сырой полумрак. Старая, потрескавшаяся кора деревьев напоминала чешую гигантских ящеров. Воздух здесь был тяжелым, застойным — пахло вековым мхом, прелью и сырой землей, которая никогда не видела солнечного тепла.
Под ногами пружинил глубокий, влажный мох. Ноги то и дело утопали в нем по лодыжку, вязли в скрытых болотцах. Люди смертельно устали, но одержимость вожака гнала их вперед, сквозь бурелом и колючие заросли.
Ветров шагал первым, ломая ветки грудью. Глаза его по-прежнему лихорадочно блестели. Ему казалось, что под землей, под этим мягким мхом, уже звенят тяжелые золотые самородки. Васька шел чуть позади, превозмогая боль в раненом плече. Казак то и дело хватался за рукоять сабли, дико озираясь на каждый шорох дикой чащобы. В его измученной голове посреди этого таежного ада почему-то упрямо всплывало лицо Аглаи — бледное, гордое, с загадочными темными глазами. Он шел вперед, чтобы вернуться к ней победителем. За ними безмолвно, как покорное стадо на заклание, тащились уцелевшие казаки с ружьями и топорами наперевес.
К глубоким сумеркам отряд наконец вышел к крошечному, кристально чистому лесному ручью. Вода в нем была ледяной, живой и прозрачной. Здесь, на крошечном пятачке среди вековых сосен, израненные и измученные люди решили сделать свою первую ночную стоянку в диком лесу.
Сил идти дальше ни у кого не осталось. Из одиннадцати уцелевших после крушения мужчин половина едва держалась на ногах. Мужики молча повалились на мох, разбитыми руками кое-как развели костер и наспех вскипятили воду. Никто не пел, вино больше не радовало — тайга давила со всех сторон стопудовой тяжестью. Вскоре усталость взяла свое. Один за другим казаки провалились в тяжелый, беспробудный сон. Даже часовых выставить не смогли — спали все как убитые, измотанные до предела.
Полночь накрыла лагерь глухим, непроглядным саваном. Костер почти прогорел, превратившись в кучу тусклых, багровых углей, которые едва разгоняли обступившую их тьму. Только Васька метался в тяжелом, жарком бреду, то открывая, то закрывая глаза, не в силах вынырнуть из лихорадочного забытья. Вокруг стояла мертвая, звенящая тишина. Ни шороха листа, ни треска сучка, словно весь живой мир вымер в радиусе версты.
В самый глухой час ночи над ручьем пополз туман. Он не был похож на обычную речную сырость — этот туман поднимался от земли ленивыми, плотными клубами, дышал жемчужным сиянием и пах цветущими ночными травами, медом и застывшим серебром.
Угрюмый кузнец Степан открыл глаза от того, что в лицо пахнуло странным, манящим теплом. Сон как рукой сняло. Он приподнялся на локтях, потирая шею, и увидел, что бывалый охотник-промысловик Митяй тоже не спит — сидит на корточках у затухающего костра, вглядываясь в белесую дымку, которая мягко подступала к лагерю.
— Слышь, Митяй… — шепотом позвал кузнец, поднимаясь на ноги. — Чуешь, чем несет? Будто пасека дедова зацвела. Да и светло как-то в тумане-то этом.
— Сам гляжу и дивлюсь, Степа, — охотник поднялся следом, но винтовку брать не стал — зачем она у самого лагеря? — Не бывает в тайге такого тумана. Пошли-ка глянем из интереса, что там за марево. Сдается мне, ручей это испаряется как-то чудно.
Мужики, ведомые простым человеческим любопытством, тихо, чтобы не разбудить уставших товарищей, шагнули прочь от костра. Они углубились в туманную завесу всего на десяток шагов, как вдруг пелена перед ними расступилась.
Там, среди вековых, утопающих в молочном мареве сосен, стояли девушки. Они были невероятной, неземной красоты. Тонкие, статные, в струящихся белых платьях, которые казались сотканными из лунного света. Их длинные, распущенные волосы отливали чистым, ослепительным золотом и мягко светились в темноте, спускаясь до самых пят. Девушки тихо, хрустально рассмеялись, завидев вышедших из чащи мужиков. Но этот смех почему-то не ласкал слух, а продирал до костей зловещим, неестественным эхом.
— Ох ты ж… — Степан замер, вылупив глаза. — Митяй, да откуда ж тут девки-то? Красивые какие, светловолосые… Неужто с какого прииска или поселенки?
— Да бог их знает, — промысловик, напрочь позабыв об осторожности, завороженно улыбнулся. — Погоди, Степа, гляди — манят нас. Пошли за ними, спросим хоть, чьих будут. Не бросать же девчонок ночью в глухомани.
Красавицы плавно повернулись и пошли вглубь чащи, ласково оглядываясь и протягивая к мужчинам тонкие, полупрозрачные руки. Кузнец и охотник, подстегиваемые интересом и внезапным азартом, ходко двинулись следом. Они шагали за белыми платьями и сияющими локонами, углубившись так далеко, что за спинами полностью исчезли отсветы угасающего костра.
Туман вокруг них вдруг стал ледяным. Воздух сделался таким густым, что дышать стало трудно. Из этой бледной дымки начали доноситься странные звуки — глухое, утробное чавканье земли и шорохи, будто сотни насекомых одновременно скреблись под корой сосен. Но мужики, ослепленные сиянием впереди, упрямо шли на туман.
Наконец красавицы вывели их к подножию мрачной, крутой скалы. Там, между узловатых корней огромной древней сосны, зияла узкая, сочащаяся влагой расщелина, из которой лился мягкий золотистый свет. Девушки одна за другой легко скользнули внутрь темного зева. Кузнец и охотник, поддавшись любопытству, без раздумий шагнули за ними, протискиваясь в прохладную глубину подземелья.
Они прошли несколько десятков шагов по каменному коридору. Стены здесь были липкими, покрытыми странной серой слизью, а под ногами хрустели мелкие белые кости — не то птичьи, не то чьи-то еще. Вдруг позади раздался тяжелый, утробный гул, от которого заложило уши. Мужики резко обернулись. Вход в пещеру прямо у них на глазах начал стремительно затягиваться — огромные каменные глыбы сдвигались сами собой, точно челюсти гигантского чудовища, намертво запечатывая выход. Земляной провал сомкнулся с глухим, окончательным щелчком. Наглухо. Стопроцентный капкан.
В тот же миг золотистый свет в пещере погас, оставив их в кромешной тьме. Мужиков окутал лютый могильный холод. Прекрасные девы медленно обернулись к запертым казакам, и морок окончательно рассеялся. Золото их волос мгновенно превратилось в сухой, блеклый пещерный мох. Их безупречная кожа посерела, высохла и обтянула кости, сделав дев похожими на обтянутые саваном трупы. Но страшнее всего были их глаза — на лицах не было зрачков, только абсолютно белые, фосфорические, слепые глазницы, светящиеся во тьме леденящим мертвым огнем.
Прежде чем казаки успели осознать ужас, эти существа молниеносно, с неестественным хрустом суставов, рванулись вперед. Их пальцы, оказавшиеся длинными костяными когтями, намертво перехватили мужиков, впиваясь в плоть ледяными, как стальные обручи, захватами.
Кузнец Степан судорожно дернулся, пытаясь вырваться, но каменная хватка сковала его намертво. Тварь приблизила свое иссохшее лицо к его уху, и он услышал голодное, свистящее дыхание. Из ее пасти несло гнилью и сырой землей. Только сейчас, в этой жуткой подземной ловушке, до мужиков начал доходить истинный смысл случившегося.
— Господи… — хрипло выдохнул Степан, чувствуя, как от дикого страха волосы на голове шевелятся. — Митяй, да куда ж мы пришли-то? Ружья нет, топора нет… Попались как дети малые! Это ведь не девки были… Глянь на них, они же слепые, белые совсем!
Охотник-промысловик, зажатый в тиски бледным существом, надрывно застонал. Когти твари уже прорывали его рубаху, проступая сквозь ткань ледяным холодом. Митяй тщетно пытался высвободить руки, задыхаясь от ужаса:
— Завалило выход, Степа… Всё, отгулялись. Старики в станице ведь предупреждали, а мы… Черт нас дернул за ними пойти из интереса! Гляди, они нас не убивают… Они нас держат! Зачем они нас держат?!
Кузнец замер, всматриваясь в светящиеся слепые глазницы существ, и его осенила страшная, запоздалая догадка, от которой кровь застыла в венах:
— Чудь… — шепотом, одними побелевшими губами произнес он. — Митяй, это же чудь белоглазая! Тот самый народ, что под землю от людей ушел и золото стеречет… Помнишь, ведьмак в приказной избе говорил? Они самые! На золото отца твоего приманил их хозяин, а они нас под землю утащили… Им наша кровь нужна, живая! Они ж сами плодиться не могут! На дань нас пустили… На выводок свой мертвый!
— Чудь… — эхом отозвался охотник, и в его глазах отразился слепой белый свет приближающихся из глубины пещеры новых бледных призраков. Из темноты выныривали десятки таких же белоглазых существ, щелкая зубами в зловещей тишине. — Точно, они… Поняли мы с тобой, Степан, да только поздно уже. Схватили нас. Навечно теперь здесь под землей останемся, живьем сгнием…
— Поздно… — глухо выронил кузнец, когда холодные, каменные лапы белоглазых тварей потащили их глубже в черные, зловонные лабиринты подземелья. — Идиоты мы с тобой, Митяй… Вот и посмотрели, что в тумане светится. Конец нам.
В глубине пещеры раздался короткий, дикий, захлебнувшийся от ужаса крик, который тут же поглотила вековая каменная толща. Наверху, на поверхности тайги, земля над завалом окончательно разгладилась, похоронив под собой всякий след человеческой жизни, и поросла свежим изумрудным мхом. Тайга снова прикинулась спящей.
Когда первые лучи солнца пробились сквозь кроны деревьев, лагерь проснулся. У костра недосчитались двоих. Из двенадцати человек, вышедших из станицы, осталось всего девять.

Глава 10. По следу.

Утро в тайге началось с дикого, панического ора.
Васька Барсуков с трудом разлепил воспаленные веки. Лихорадка после вчерашнего ранения в плечо немного отступила, оставив во рту горький привкус и сильную слабость. Первое, что он услышал, был не говор птиц и не ропот ручья, а злые, испуганные крики казаков.
— Да не могли они сквозь землю провалиться! — надрывался медвежатник, пиная ногой корягу. — Винтовка Митяя тут, на мху лежит! Молот Степана — вон, у кострища! Бросить всё, оружие оставить и уйти посреди ночи в чащу? Да в своём ли они уме были?!
Мужики толпились у края поляны, испуганно озираясь на плотную, мрачную стену леса. Васька, шатаясь и придерживая раненую руку, подошел ближе. На траве отчетливо виднелись примятые следы — Степан и Митяй ушли ровно в ту сторону, где в темноте смыкались вековые деревья. Казаки, истощенные тяжелым переходом, спали как убитые, беспробудным сном. Они ничего не видели, ничего не знали. Наваждение и морок подползли к лагерю бесшумно, и два идиота просто поднялись и ушли в ночную тьму, покинув стоянку абсолютно добровольно. Казак за казаком, мужики двинулись по следу вглубь леса. Васька, превозмогая боль, шел чуть поодаль, вглядываясь в густые заросли малинника. Они прошлись по следу, посмотрели внимательно — шаги ровные, спокойные, всё было в порядке. Никакой борьбы, никаких признаков зверя. Следы вывели их к подножию мрачной, крутой скалы, поросшей густым изумрудным мхом, и там оборвались.
Среди казаков поднялся глухой, яростный ропот. Оставшиеся девять человек сплотились, переводя злые взгляды на Ваську, как на сына сотника. Бунт назревал с каждой секундой, мужики потянулись к оружию, готовые повернуть назад. Но Илья Петрович, заметив это, бешено зыркнул по сторонам и резко вскинул ствол, передернув затвор.
— Назад вздумали?! — взвыл он, и слюна брызнула с его губ. — Кто шаг назад сделает — лично пристрелю как собаку! На куски изрублю! Вперед идти велел! К золоту!
Казаки переглянулись, хмуро оценивая обстановку. Злость кипела в груди, но подставлять лоб под пулю обезумевшего купца прямо сейчас никто не захотел. Поняв, что спорить бесполезно, мужики сжали зубы. Походили вокруг стоянки, еще раз всё оглядели, никого не нашли и решили, что Степан с Митяем просто струсили — бросили вещи и ушли назад в станицу. Страх перед угрозой купца и неизвестностью тайги сделал свое дело. Закинув ружья за плечи, остатки отряда повернулись и пошли дальше, углубляясь в чащу, уходя всё дальше от Чертова ручья к синеющим вдали горам.
В эту же самую минуту, за много верст от Чертова ручья, в Карагайской станице…

Я проснулась на рассвете. Кошмары меня не мучили, тело было легким, а в груди ровно и надежно бился теплый, живой уголек магии. Станица понемногу просыпалась после проводов отряда.
Вдруг в закрытое ставней окно моей горницы кто-то тихо, размеренно постучал. Три раза. Коротко. Специфически — так постучат только те, кто умеет ходить сквозь лесную чащу без единого звука.
Я замерла, прислушиваясь. Сердце радостно встрепенулось, отозвавшись знакомым полынным теплом.
— Арсений… — сорвалось с моих губ.
Я бросилась к окну, осторожно отодвинула тяжелый деревянный засов и толкнула створку. В горницу плеснуло прохладным утренним воздухом. На фоне бледного рассветного неба стоял ведьмак. Черные волосы с приметной белой прядью растрепал ветер, а разноцветные глаза — карий и зеленый — смотрели серьезно. Он легко перемахнул через подоконник и бесшумно опустился на пол.
— Здравствуй, Тася, — тихо сказал он, и от его низкого голоса по коже пробежали мурашки.
— Здравствуй, Арсений. Ты как здесь? Станичники же увидят! — я сделала шаг назад, испуганно покосившись на дверь.
— Не увидят, я дворами прошел, — он мягко улыбнулся, но взгляд его быстро стал деловым. — Пришел придумать, как нам учение твое продолжать. Время сейчас дорого, чаща тебя приняла, силу копить надо. Дома тебе учиться нельзя, мало ли кто заглянет. Будем тайно встречаться в лесу. Найдем какую-нибудь глухую полянку подальше от чужих глаз, чтобы никто не помешал, и морок поставим.
Я кивнула, глядя на него снизу вверх. Мы стояли совсем близко в полумраке горницы. Пахло от него лесом, горькими травами и утренней свежестью. В комнате повисло плотное, звенящее молчание. Я чувствовала к нему странное, сильное притяжение, которое пугало и одновременно манило. Мысли путались, и в эту минуту я думала о проклятой свадьбе, которую задумал мой отец. За Ваську я точно замуж не хотела. Васька ушел в тайгу, но он вернется. Отец спит и видит, как отдаст меня за сына сотника, чтобы укрепить свое положение в станице. Арсений, я видела по его сузившимся разноцветным глазам, тоже помнил об этой угрозе, и в его взгляде мелькала глухая, затаенная ревность. Но вслух мы об этом не говорили — слишком хрупким и непонятным было то притяжение, что росло между нами.
— Учиться надо, — нарушила я тишину, пряча вспыхнувшие щеки. — С чего начнем?
Арсений отвел взгляд, справляясь с внезапным волнением, и глухо произнес:
— Начнем со следов. Я научу тебя слышать, куда уходят духи, даже если они закрывают за собой землю. Отец твой с казаками ушли глубоко, и тайга вокруг станицы сейчас растревожена. Полоз ворочается, чудь белоглазая из пещер нос кажет. Тебе защита нужна крепкая. Собирайся, Тася. Выходи потиньку к опушке, углубимся подальше в чащу и поищем место для уроков. Там и покажу первый раз, как следы читать.
Мы уходили вглубь леса молча, стараясь не шуметь. Солнце уже поднялось выше, пробивая верхушки сосен золотыми стрелами, но здесь, под густой сенью ветвей, всё еще держалась прохладная, утренняя сырость. Арсений шел впереди — уверенно, ходко, точно знал каждую корягу и каждый потайной лаз. Я едва успевала за ним, то и дело поправляя на шее ладанку с заветным «куриным богом». Камень приятно тяжелел, напоминая о том, что защита со мной.
Минут через двадцать чаща расступилась, открывая небольшую, скрытую за густым малинником и буреломом поляну. Место было глухое, тихое — только птицы где-то высоко в кронах перекликались, да шуршала под ногами сухая хвоя.
Арсений остановился посреди пятачка, огляделся и повернулся ко мне:
— Место хорошее, чужой глаз сюда редко заглядывает. Но береженого Бог бережет. Раз уж мы решили учиться здесь, надо сделать так, чтобы эту поляну никто, кроме нас, найти не смог.
Он опустился на одно колено, вытянул из-за пояса свой нож с костяной рукоятью и аккуратно срезал дерн прямо у своих ног, обнажая темную, сырую землю. Потом поднял взгляд на меня — его карий глаз потеплел, а зеленый оставался сосредоточенным и острым.
— Морок ставить будем, Тася, — негромко сказал он, и от его низкого голоса по спине пробежала легкая волна. — Завесу такую, чтобы случайный путник или охотник мимо прошел и не заметил. Будет ему казаться, что тут сплошной бурелом да крапива глухая. Помогай. Достань свой оберег из кармана, зажми в кулаке и думай о покое. О том, что эта поляна — твой закрытый угол.
Я послушно вытащила пучок полыни со зверобоем, перевязанный красной нитью. Сжала его так крепко, что сухие стебли слегка хрустнули, и закрыла глаза. Я мысленно очертила границы этой поляны, закрывая ее от станицы, от чужих пересудов, от всего мира.
Арсений тем временем зашептал заговор — быстро, глухо, на старый, тягучий манер. Он водил острием ножа по воздуху, словно чертил невидимую стену вокруг нас. Воздух на поляне вдруг странно вздрогнул, потяжелел, и до меня донесся отчетливый запах горькой настойки и речной прохлады. Когда я открыла глаза, мир вокруг казался прежним, но где-то на грани чувств я ясно понимала: поляна исчезла для внешнего мира. Станичники пройдут в трех шагах от малинника и упрутся взглядом в глухую стену бурелома. Капкан для чужих глаз захлопнулся, оставив нас в полной безопасности.
— Ну вот, — Арсений поднялся, пряча нож, и утер лоб тыльной стороной ладони. — Теперь никто не помешает. Теперь мы сами по себе.
Он подошел ближе, останавливаясь почти вплотную. Между нами снова повисло то самое звенящее, горячее притяжение, от которого кружилась голова. Арсений смотрел на меня сверху вниз, и я видела, как тяжело вздымается его грудь под простой льняной рубахой. В его глазах мешались забота, строгость и та самая затаенная, глухая ревность к Ваське Борсукову, которая не давала ему покоя в горнице. Я знала, что замуж за сына сотника не пойду ни за какие коврижки, но сказать об этом вслух не решалась — слишком пугающим и сильным было это новое чувство, вспыхнувшее между нами на этой заговоренной поляне.
— Садись на бревно, — наконец справился с голосом Арсений, указывая на поваленный ствол сосны. — Начнем урок. Будем учиться читать скрытые следы духов. Чаща сейчас растревожена из-за твоего отца, так что глядеть надо в оба.
Я кивнула, пряча вспыхнувшие щеки, и послушно опустилась на мох. Наше тайное учение началось под надежной защитой ведьмачьего морока.

Глава 11. Выживший, или Озеро в горах.

Карагайская станица содрогнулась ближе к полудню.
Солнце, лениво выкатившись на самую макушку бледно-голубого уральского неба, припекало широкую площадь перед домом сотника, но станичникам было не до тепла. По переулкам, поднимая пыль дырявыми сапогами, бежали ребятишки, истошно вопя на каждый плетень: «Живой! Живой с речки прибился! Из купеческих! Музыкантишка!»
На окраине станицы, прямо у топкого речного затона, где обычно бабы полоскали белье, действительно стоял человек. Он качался из стороны в сторону, словно пьяный после недельного угара, и судорожно цеплялся побелевшими пальцами за ломкий прибрежный ивняк. В этом обмокшем, жалком существе с трудом можно было узнать лихого безусого казачка с гитарой, который всего три дня назад уходил в тайгу в отряде Ильи Петровича Ветрова. Чекмень его был разодран на грязные лоскуты, облепившие костлявые плечи, папаха сгинула в речной пене, а лицо покрывала корка из речного ила, засохшей крови и синяков. Заветная гитара его, которой он так хвастал перед девками, осталась лежать на холодном дне каменного порога. Сам он чудом вынырнул из бешеного водоворота, наглотался ледяной воды и несколько верст пробирался назад к людям сквозь глухой, ощетинившийся бурелом.
Сбежавшиеся бабы с причитаниями подхватили парня под мышки. Кто-то сунул ему под нос ковш с квасом, кто-то набросил на дрожащие плечи старую казачью зипунину. Но молодой казак, едва почувствовав под ногами твердую землю и хмель от всеобщего внимания, тут же попытался выпрямиться. Глаза его дико блестели, а зубы стучали о край деревянного ковша, но в голосе, наперекор пережитому ужасу, прорезалась хвастливая, лихорадочная жилка.
Его повели не к сотнику — ноги сами принесли толпу к станичному кабаку, где в этот час всегда толклись те, кто не ушел на промысел. Дверь питейного заведения распахнулась с глухим стуком, и внутрь ввалилась пахнущая речной сыростью и потом орава. Сбежались казаки, целовальник бросил протирать кружки и выставил на стол полуштоф сивухи за счет заведения — за спасение души.
— Налей… Налей еще, дядька Тихон, руки не держат! — хрипел казачок, жадно хватая воздух ртом и опрокидывая в себя стопку за стопкой. Горячее зелье обожгло исцарапанное горло, и парня наконец прорвало. Он хлопнул ладонью по дубовому столу, озираясь на обступивших его станичников. — Разбились мы! Все шитики… в мелкие щепки, как лучину, река расколола! Вода там ревет — уши закладывает, валуны с лошадиную голову из пены торчат!
Мужики в кабаке затаили дыхание. Слышно было только, как мухи бьются о немытое стекло окошка.
— Первую-то лодку, купеческую, сразу на камень швырнуло! — орал музыкант, размахивая руками и брызгая слюной от возбуждения. — Слышу — хрусь! И нету лодки! А меня волной как бабахнет! Выкинуло сука такая, прямо о гранит тукнула, весло из рук выбило, и я за борт полетел. Иная бы душа сразу к Богу отлетела, а я — нет! Я, братцы, извернулся, за бревно уцепился, матерь божью вспомнил! Меня крутит, несет на скалы, а я держусь намертво! Куда там остальным! Мужики ко дну пошли! Порох, мука, бочки с водкой — всё река пожрала! Все утонули! Все до единого! Купец твой, тетка Елена, первый под воду ушел со своим золотым безумием! И Васька, сын сотничий, там же остался, пучина его засосала! Один я выжил! Один из всей дюжины! Меня сам водяной за волосы из омута вытащил, не иначе! Фарт у меня такой, заговоренный я!
Кабак загудел. Бабы, протиснувшиеся в двери, запричитали, закрывая лица фартуками. Мужики сурово крестились, глядя на пустые стаканы. Хвастовство парня мало кого обманывало — все понимали, что парень просто испугался и выплыл чудом, но страшная весть о гибели отряда была слишком весомой, чтобы обращать внимание на его бахвальство.
Слух обрушился на Карагайскую станицу, точно сель с горы. Он летел по улицам быстрее ветра, перепрыгивал через высокие плетни, врывался в открытые окна изб.
Елена Дмитриевна в этот час была на огороде — полола молодую капусту, то и дело поглядывая на темную стену леса, куда ушел ее Илья. Сердце у нее со вчерашнего дня было не на месте, ныло и тянуло, словно на него положили холодный речной голыш. Маленький Митенька сидел рядышком на меже, молча перебирая сухие травинки. Вдруг со стороны переулка послышался топот, и на огород, задыхаясь и роняя слезы, выскочила соседка, Акулина.
— Дмитриевна! Ой, Дмитриевна, беда-то какая! — заголосила она на всю протоку, падая грудью на плетень. — Музыкантишка... Гришка вернулся! Из кабака не вылезает, кричит на всю станицу! Лодки, говорит, в щепки разбило на порогах! Все мужики утонули... И Илья твой, и Васька сотников, все на дно пошли! Никого река не пощадила!
Елена Дмитриевна медленно разжала пальцы. Сорняк выпал из ее руки обратно в сырую землю. Лицо купеческой жены в один миг сделалось белым, как свежевыбеленная печь, а губы задрожали, не выдавая ни звука. Она постояла секунду, словно подкошенная сосна, а потом с диким, надрывным воплем рухнула прямо на колени в грязную грядку.
— Илюшенька… — завыла она, хватаясь руками за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. — Господи, за что ж ты нас покарал в этой глуши проклятой?! Зачем мы сюда приехали, на погибель свою?! Девочки… Настенька, Поленька, сиротки вы мои!
Она ревела навзрыд, царапая ногтями землю, думая, что муж и ушедшие с ним станичники навсегда остались в ледяной круговерти уральских рек. Настенька и Поленька, выскочив на крыльцо на материнский крик, испуганно заплакали, прижимаясь к ее грязному фартуку. Маленький Митенька так и остался сидеть на меже — он не плакал, только смотрел на ревущую мать своими огромными, недетскими глазами, словно видел сквозь версты лесной чащобы то, чего не могли знать другие.
Старшие казаки и сам сотник Барсуков , услышав речи Гришки-музыканта, прибежали в кабак. Сотник, хмурясь пуще прежнего, подошел к хвастающему парню, взял его за шиворот здоровой рукой и хорошенько встряхнул, прерывая его пьяный рассказ про водяного.
— Ты мне брось тут сопли на кулак наматывать да фарт свой расписывать, щегол! — глухо рыкнул Пётр Ерофеевичь, и его седой ус грозно дернулся. — Говори толком: сам видел, как Васька мой ко дну пошел? Сам видел, как Ветров утоп?
— Д-дак… река же там, … — заикаясь, забормотал Гришка, мигом растеряв всю свою спесь. — Лодку разнесло, меня закрутило. Я крики слышал, пузыри шли… Кто ж там выживет-то?
Сотник оттолкнул парня, обернулся к замершим казакам и сурово сплюнул на пол.
— Тайга — баба капризная, но Илья Петрович купец тертый, упрямый, а Васька мой парень не промах, саблей отмахается и из омута вылезет. Рано тризну справлять, бабьи слезы слушать. Гришку запереть в чулан, пусть проспится, дурень. А мы — ждать будем. Коли выплыли наши мужики — сами объявятся, через лес придут. Рано еще отряду за упокой петь.
Станица замерла в тяжелом, гнетущем ожидании, окутанная бабьим плачем и суровым мужским молчанием.
А в это время уцелевшие казаки шли дальше через глухой, дремучий лес, поднимаясь всё выше к суровым уральским горам. Они и не подозревали, что дома, в Карагайской, их уже мысленно похоронили, а Гришка-музыкант вовсю обмывает свое чудесное спасение в кабаке.
После тяжелого утреннего разговора у Чертова ручья, когда купец Ветров под угрозой ружья заставил отряд забыть о пропавших Степане и Митяе, мужики двигались молча. В лесу стояла удушливая, тяжелая тишина. Оставшиеся девять человек шагали след в след, злобно и затравленно поглядывая на широкую спину Ильи Петровича. Тот шел впереди, ломая кусты грудью, не разбирая дороги. На его лице, иссеченном речной галькой, застыла маска упрямого, фанатичного безумия. Золотая лихорадка выжгла в нем остатки страха и жалости — перед глазами купца кружились призрачные горы самородков, и никакие пропажи людей не могли остановить его на этом пути.
Васька едва переставлял ноги. Лихорадка то отступала, то накатывала с новой силой, раненое плечо дергало нестерпимой болью, а промокший чекмень казался тяжелым, как кольчуга. Но он упрямо вел за собой остатки людей, понимая, что если сейчас дать слабину — купец окончательно погубит отряд. Под ногами путников хрустели сухие ветки, вековые сосны смыкали над их головами свои мрачные, покрытые серым лишайником кроны, погружая ходоков в вечный таежный полумрак. Пахло сыростью, гнилым деревом и застоявшейся болотной водой.
Они шли так до самых глубоких сумерек, пока ноги казаков не начали подкашиваться от усталости. И как раз в тот момент, когда медвежатник готов был снова поднять бунт и бросить мешки на мох, деревья впереди внезапно расступились.
Отряд вышел к огромному, затерянному среди скалистых хребтов озеру.
Мужики замерли на краю опушки, невольно вскидывая ружья. Озеро это было странным, пугающим. Вода в нем казалась неестественно темной, почти черной, и гладкой, как начищенное зеркало. Ни единого всплеска рыбы, ни ровной ряби от ветра, ни одной дикой утки над его безмолвной гладью — озеро выглядело абсолютно мертвым. От воды веяло таким леденящим, могильным холодом, что у казаков разом перехватило дыхание. Кругом, подступая к самой кромке черной воды, крутыми уступами вздымались серые гранитные горы, поросшие редким, блеклым мхом. В этих скалах, на противоположном берегу, темными провалами зияли входы в глубокие пещеры, похожие на глазницы огромного черепа.
— Всё, шабаш! — тяжело выдохнул медвежатник, со свистом роняя на серую гальку мешок с патронами. Он вытер пот со лба и злобно зыркнул на Ветрова. — Ноги больше не идут, Илья Петрович. Хочешь — стреляй прямо тут, хочешь — на куски руби, а дальше мы ни на шаг не двинемся. Ночью в этих гранитных кручах шею сломать — раз плюнуть. Здесь стоянку делать будем.
Казаки угрюмо и шумно поддержали его, сбрасывая с плеч тяжелую ношу. Спорить Ветров не стал — сам понимал, что в темноте по скалам лезть бесполезно. Он лишь молча отошел к огромному валуну, уставившись сухим, горящим взглядом на черную озерную гладь.
Мужики принялись за лагерные хлопоты: наспех натаскали сухого плавника, развели небольшой костер, который испуганно бледнел на фоне огромных серых скал, и повесили над огнем котелок с озерной водой.
Устроившись на ночлег у озера, утомленные люди один за другим начали проваливаться в тяжелый сон. Васька Барсуков устало опустился на плоский камень у самой воды. Из-за ранения плечо горело как в огне, и он осторожно зачерпнул ладонью ледяную воду, чтобы смочить воспаленную повязку. Он смотрел туда, на противоположный берег, где в темноте пещер затаилась вековая глушь, и внутри у него крепло тяжелое, душное предчувствие. Тайга вокруг этого мертвого озера словно замерла, сдерживая дыхание и выжидая, когда утомленные люди окончательно потеряют бдительность и погрузятся в глубокий, беззащитный сон.

Глава 12. Ложное солнце озера.

Утро на озере пришло на удивление ясным. Черная, пугающая до этого вода теперь искрилась под первыми лучами солнца. Небо над тайгой расчистилось, наполнилось глубокой синевой, а сквозь вековые сосновые лапы пробилось живое, ласковое тепло. Тайга словно сбросила мрачный саван: звенели птицы, пахло хвоей и прогретым мхом. Это солнце их и обмануло. Оно подарило обманчивую надежду, убаюкало бдительность и заставило поверить, что проклятое место их наконец отпустило.
Медвежатник проснулся первым. Огляделся и нахмурился. Он быстро пересчитал людей одними глазами: один, два, три... девять. Девять. Девятеро — вместе с ним. Из двенадцати человек, что вышли из Карагайской, одного они потеряли точно — того бедолагу-казака, которого унесла и разбила о камни бешеная река. А вот еще двоих — Степана-кузнеца и охотника — в лагере не было. Ночью они исчезли, оставив пустые места на мху.
Медвежатник зло сплюнул в костер. Казаки были уверены, что кузнец и охотник просто струсили. Сломались под гнетом таежного страха и трусливо сбежали обратно к станице Карагайской, пока остальные спали. Мужики костили их последними словами, злясь на дезертиров. Они и подумать не могли, что никто никуда не сбегал — несчастных бесшумно и безжалостно утащила под землю на ночном ручье белоглазая чудь. Но оставшиеся девять были здесь, грелись под утренними лучами на берегу огромного, затерянного в глуши озера.
Купец Ветров поднялся следом, судорожно щурясь на свет и потирая затекшие ноги. Следом зашевелились остальные казаки. Савелий дым проверял затворы ружей, немой громила подбрасывал ветки в прогоревший очаг.
У костра собрался общий совет. Окружающий покой и небывалое тепло расслабили измученных людей. Возвращаться в душную, опасную чащу прямо сейчас никому не хотелось.
— Мужики, погода-то какая — благодать, — заговорил старый ветеран, разминая покалеченную ногу. — Куда спешить? Давайте дневать здесь, на озере. Постираемся, помоемся по-человечески, побреемся, баньку на берегу соорудим. Раны подсушим. Припасы еще есть — наварим каши с мясом, поедим хорошо, отдохнем. Переспим еще одну ночь в тепле, а завтра на рассвете, со свежими силами — дальше двинем. Черный с ними, с беглецами, Бог им судья. Нам о себе думать надо.
Ветров, которому до смерти нужно было время, чтобы перевести дух и распланировать путь к золотым хребтам, яростно поддержал совет.Савелий и остальные казаки согласно закивали. Всем хотелось смыть с себя таежную грязь и хоть на день почувствовать себя живыми людьми, а не загнанными зверями.
Медвежатник посмотрел на мирное синее небо, на спокойную озерную гладь и сдался:
— Ладно, — кивнул он. — Стираемся, моемся и отдыхаем. Остаемся на озере еще на день и на ночь. А завтра — в путь.
День прошел на удивление мирно и хорошо. Нагрели на костре воды, отдраили дочиста пропахшие копотью и речной тиной рубахи. Мужики раздобрели, повеселели. Достали из запасов сушеное мясо, лучшую крупу, соль. Развели жаркий костер, над которым в огромном общем котле забурлил наваристый, исходящий густым паром и жиром праздничный кулеш.
Ближе к полудню казаки принялись накрывать импровизированный обеденный стол. Нашли широкий, плоский как столешница валун, очистили его от сухого мха, бережно расстелили чистую холстину. Вывалили туда горкой размоченные в горячей воде сухари, нарезали кусками соленое сало, разложили ложки. Когда Медвежатник щедро разлил дымящуюся кашу по деревянным мискам, по лагерю разлился такой родной, домашний сытный дух, какого они не знали с самого выхода из станицы. Казаки ели истово, жадно, перешучивались, утирали усы и капали жиром на колени. Купец Ветров даже открыл боченок с вином. Казалось, сытый горячий обед окончательно прогнал из их душ поселившийся там мрак.
В самый полдень, когда солнце встало в зените и щедро заливало берег зноем, разомлевшие от сытной еды мужики соорудили быструю лесную баньку. Натаскали к воде плоских валунов, раскалили их на костре докрасна, а сверху натянули плотную ткань от палаток и навесов.
В этой импровизированной парилке, пахнущей раскаленным камнем и березовым листом, они с наслаждением отмывали въевшийся страх. Обжигающий пар выгонял из суставов холод. Распаренные, пьяные от неожиданного тепла и уюта, казаки с улюлюканьем и хохотом один за другим выбегали из тканевого полога и с разбегу сбрасывали тела в прохладную озерную гладь.
Первым неестественно затих Трофим ржавый. Он отплыл дальше всех, как вдруг его задорный смех оборвался бульканьем. Вода вокруг него пошла тяжелыми кругами. Казак испуганно вскрикнул, рванулся к берегу, но его ноги словно опутало живыми склизкими водорослями.
— Под подмышками... щекотно! — дико, со слезами вперемешку, вдруг захохотал он, отчаянно молотя руками по воде. — Пустите... пустите! Хохотать не могу!
Медвежатник, как самый опытный, сразу почуял неладное и бросился в воду на помощь. За ним в озеро нырнул еще один казак. Но спасать уже было некого. Из озерной глубины начали подниматься бледные, посиневшие женские тела. Длинные, растрепанные зеленые волосы опутали ноги плывущих. Мертвые, бездонные девичьи глаза уставились на них из-под воды, а синюшные пальцы с длинными ногтями безжалостно, безумно впились в ребра мужчин, защекочивая до смерти.
Казак, кричавший первым, зашелся в безумном, захлебывающемся хохоте и мгновенно ушел под воду. Следом за ним русалки облепили второго спасителя — тот успел лишь дико вскрикнуть, перед тем как бледные руки рывком утянули его в черную бездну.
— Русалки! Мавки озерные! Назад к берегу! — громовым голосом рявкнул Медвежатник, пытаясь выгрести из проклятой глубины. Он был силен как медведь, мощными гребками разрывал озерную гладь, но твари набросились на него десятком цепких, ледяных рук.
Ветеран и немой громила с берега видели, как Медвежатник отчаянно боролся. Он успел вынырнуть, ловя ртом воздух, его лицо было искажено ужасом. Твари висли на его плечах, путали шею зелеными волосами. Медвежатник протянул руку к берегу:
— Ружья... бери... — договорить он не успел. Синюшные пальцы впились ему в горло, и огромного, сильного вожака с жутким всплеском утянуло на дно. Вода сомкнулась, выбросив на поверхность лишь густую кровавую пену и клочья мути.
Озеро словно закипело. Из тихой воды одна за другой выныривали новые утопленницы, кривясь в страшных оскалах и пытаясь дотянуться до тех, кто остался у кромки. Кое-как, отстреливаясь в упор прямо с берега и отмахиваясь прикладами, уцелевшие казаки отступили.
Когда они наконец перевели дыхание и огляделись, лагерь накрыл мертвый, парализующий ужас. Они потеряли троих. Самого сильного из них — Медвежатника — и еще двоих казаков. Из девяти человек на берегу осталось всего шестеро.
Те, кто спасся, просто выползли на каменистый берег. Никто не разговаривал. Мужики сидели, прижавшись спинами к холодным валунам, и дико, крупно тряслись от парализующего страха. От воды веяло могильным холодом, выбивающим зубами яростную чечетку, но подойти к недоеденному обеду, к костру или сделать хоть шаг в сторону чащи ни у кого не хватало воли. Кузьма корень судорожно, побелевшими пальцами сжимал намокшее ружье, не сводя безумного взгляда с колеблющейся озерной глади. Ветров забился в щель между камнями, обхватив колени руками, его лицо стало землистого цвета.
Солнечное блаженство растаяло, словно его и не было. Полдень покатился к закату, а шесть казаков так и сидели в оцепенении, боясь пошевелиться, боясь вздохнуть и до темноты вглядываясь в черную воду, которая только что беззвучно сожрала их вожака. Тайга отпускала их по одному, и каждый из оставшихся шестерых понимал: они здесь чужие, и до станицы дойдут далеко не все.

Глава 13. Золотое безумие.

Ночь после озерного кошмара показалась уцелевшим вечностью. Шестеро казаков так и не сомкнули глаз, содрогаясь от каждого всплеска воды за спиной и шороха в прибрежных кустах. Когда небо над тайгой едва начало сереть, окрашивая туман в трупно-серый цвет, лагерь взорвался.
Купец Ветров не стал ждать рассвета. Страх и алчность смешались в его голове в безумную, ядовитую смесь. Он подскочил на ноги, дико вращая воспаленными глазами, и принялся пинать сидящих у остывшего пепелища мужиков. Его лицо, грязное, заросшее щетиной, перекосилось от ярости.
— Вставать! Вставать, псы ленивые! — истошно закричал Ветров, срывая голос на сиплый вопль. — Хватит сыреть на этих камнях! Живо собрали шмотки!
Мужики поднимались неохотно, тяжело, словно мертвецы. Ветеран хмуро оперся на свой костыль, Васька, глухо зарычал, покрепче перехватывая топор, а казак Егорка просто тихо сжал зубы, зайдя за сосну. Командовать отрядом теперь должен был Захар волк, но Ветров не дал ему и рта открыть.
— Назад повернули? К станице захотели?! — купец брызгал слюной, топал ногами по звонкой гальке и в ярости размахивал ружьем. — Не пущу! Столько людей положили! Медвежатника озеро сожрало! А вы назад?! Золото там, в горах! Оно ждет! Чуть-чуть осталось! Я вам утрою плату, дома в станице справлю, баб ваших шелком обовью! Вперед, твари, вперед!
Он орал так, что его крики рикошетили от каменных скал и разносились над притихшим, мертвым озером. Ветров хватал казаков за шивороты, с воплями толкал их в спины, заставляя взваливать на плечи потяжелевшие от сырости мешки. Мужики были настолько морально сломлены вчерашней гибелью Медвежатника, настолько оглушены диким страхом перед мавками, что подчинились этой безумной, яростной воле. Купец давил на них своим криком, заглушая их собственный здравый смысл.
— Пошел! Пошел! — вопил Ветров, шумно продираясь сквозь прибрежные кусты, ломая сучья с диким треском и топотом. — За мной! К хребтам!
И шестеро казаков, поддавшись этому безумному напору, двинулись дальше. Они уходили от проклятого озера вглубь неизведанной чащи. На затылки им давил тяжелый, липкий туман, а купец все не замолкал, продолжая подгонять их истеричными криками и топотом. Они шли дальше, в самую глушь проклятых земель.
А в это время в станице Карагайской жизнь шла своим чередом, еще не зная, какая весть ползет к ней из глухих лесов.
День клонился к вечеру. Над станичными избами плыл мирный, сладковатый дым от топящихся печей. В кабаке на окраине было людно. За столами сидели казаки, звенели чарки, и под сивушный дым ползли змеиные, ядовитые слухи. Болтали, будто пропавшая Аглая совсем скурвилась — ходит по глухим чащам под ручку с разноглазым ведьмаком. Но сплетни резали еще глубже. Мужики, стуча кружками, уверяли, будто и сам купец Ветров давно водился с этим колдуном. Поговаривали, что ради золотых жил купец тайно сговорился с нечистью, пообещал лесу живые души и умышленно затащил лучших казаков станицы в самую глушь — на верную погибель, на заклание, лишь бы получить богатство.
Сотник Барсуков сидел там же. Он наслушался этих слухов в кабаке, глушил чарку за чаркой, и алкоголь вместе с диким страхом за своего единственного, любимого сына окончательно выжег ему разум.
Озверев от хмеля и горя, сотник пьяным припёрся прямо к дому Ветровых. С грохотом, с корнем выбил тяжёлую дверь сапогом, ввалился в горницу. От него насмерть несло сивухой, глаза были налиты кровью, на ногах он едва держался, но шашку из ножен выхватил. Младшие дети с визгом забились за печь. Елена Дмитриевна вскочила из-за стола, побледнела как полотно и заслонила собой детей.
Лицо сотника перекосилось, жилы на шее вздулись. Отчаянный, пьяный гнев вырвался наружу диким воплем прямо в лицо испуганной женщине:
— Наслушался я в кабаке про твоего муженька! — орал Барсуков, с маху сшибая шашкой крынку со стола, так что молоко брызнуло по стенам. — Вся станица знает! Дочка твоя с ведьмаком водится, и купец твой паршивый с ним же снюхался! Ради золота отряд на погибель увёл! Моего сына, единственного моего парня, чертям на заклание отдал!
Сотник покачнулся, сплюнул на чистый пол и, брызгая слюной, шагнул к Елена Дмитриевне, тыча в неё острием шашки:
— Слушай меня, баба! Если этот пес, купец твой, не вернёт мне сына живым... Если мой парень сгинет в тайге — я лично вас всех в этих хоромах запру! Подпалю дом с четырех углов и сожгу вас заживо до единого! Ни тебя, ни щенков его мелких не пощажу — все в огне сгорите! Пусть твой мужик знает, какую цену его род платит!
Он круто повернулся, едва не зашибив косяк, и вывалился вон, с грохотом хлопнув сломанной дверью. Елена Дмитриевна бессильно рухнула на пол среди осколков, обняв плачущих детей. Вся Карагайская погружалась в тяжелую, удушливую ночь.
Аглая вернулась домой поздно вечером, когда станица уже затихла под гнётом страха. Обучение на заговорённой поляне закончилось — она научилась читать первые следы духов, чувствовать живую землю и понимать язык леса. Ведьмак незаметно проводил её до окраины и остался ждать в темноте у первых деревьев.
Девочка шла к дому, бережно сжимая в кармане пучки заговорённых трав, но стоило ей переступить порог родных хором, как сердце у неё оборвалось.
Дверь в горницу висела на одной петле. На полу белели осколки разбитой крынки, лужа молока смешалась с грязью от чужих сапог. Младшие дети, до сих пор дрожа от страха, жались к остывшей печи. А посреди разгромленной комнаты, закрыв лицо руками, беззвучно и горько плакала Елена Дмитриевна.
— Мама! — Аглая бросилась к ней, падая на колени. — Мама, что случилось?! Кто это сделал?
Елена Дмитриевна подняла заплаканное, осунувшееся лицо. Увидев дочь, она крепко прижала её к себе, содрогаясь всем телом.
— Барсуков... — едва слышно, давясь слезами, прошептала мать. — Пьяный припёрся из кабака. Наслушался там гнилых сплетен... Вся станица орёт, что ты с ведьмаком знаешься, а отец твой тоже с ним сговорился и нарочно увёл казаков в тайгу на погибель. На убой лесу отдал, чтобы золото забрать.
Мать схватила Аглаю за плечи, и в её глазах отразился смертельный, животный ужас:
— Сотник пообещал, что если купец не вернёт его единственного сына живым, он запрёт нас всех в доме и подожжёт с четырёх углов! Сжечь нас пообешал, Аглая! Живьём сожжёт, и детей, и меня...
Аглая медленно поднялась на ноги. Её лицо сделалось белым, как станичный холст. Лихорадочная дрожь скрутила пальцы, но из глаз не упало ни единой слезинки. В глубине её зрачков внезапно разгорался тот самый ведьминский, непреклонный и страшный огонь, которому её учил разноглазый старик в чаще. Кабацкие сплетни и безумие сотника поставили крест на её мирной жизни.
— Он не сожжёт, — твёрдо, не своим голосом проговорила девочка. — Я не позволю.
Она круто повернулась и, не слушая призывающий голос матери, выбежала на темное крыльцо. Прямо у забора, соткавшись из ночного тумана, её уже ждал он.
Ведьмак с жуткими, разноцветными глазами — один светлый, как зимнее небо, другой тёмный, как болотный омут. Человек с памятью её домашнего кота, которого она когда-то держала на коленях. Он стоял в своем человеческом теле, высокий и рослый, с ножом и пучками колдовских трав под кафтаном. Он смотрел на неё так, как смотрят только на своих. На единственных. На тех, кого ждал всю жизнь. И он всё слышал сквозь открытые окна хором.
— Нам нужно идти назад, — сказала Аглая, глядя вглубь чернеющего леса. — Мне нужно найти отца и спасти сына сотника, пока их не сожрала тайга. Если этот парень погибнет, Савельев уничтожит мою маму и детей. Выдвигаемся. Сейчас же.
Ведьмак-кот долго молчал, не сводя с неё своего пугающего, преданного взгляда. Потом его губы тронула едва заметная, горькая улыбка. Лес вокруг них зашумел, словно принимая её волю.
— Путь будет тяжёлый, — наконец прохрипел он, расправляя широкие плечи. — Мы идём по следам живых. Попробуем вырвать их из пасти Хозяйки.

Глава 14. Сборы.

Аглая проснулась не от грохота, не от стука — от тишины, которая вдруг стала подвижной.
По избе ходили. Мягко, беззвучно, со ступни на пятку — так ступают те, кто веками учился не тревожить чужого сна и чужого лиха. Она приоткрыла веки. В оконце цедился ранний, сизый свет — еще не рассвет, а лишь сырое предвестие дня. Пахло сухой полынью, печным нагаром и чем-то обжитым, тёплым, ржаным.
Арсений стоял у чела печи спиной к ней. Большие, узловатые руки двигались споро, уверенно: мазнули холстиной, звякнули ремешком, уложили, увязали. На мгновение он замер, уставившись в туманное стекло, точно высматривал кого-то в глухой предрассветной хмари. Долго стоял. Потом шумно выдохнул сквозь зубы и снова принялся за дело.
Аглая села на лавке, потягиваясь. Тело отозвалось лёгкостью — чуткое, живое, послушное. За эти недели оно окончательно сладилось с её волей, обросло её собственной плотью. Настоящее. Её. Она больше не чувствовала себя воровкой, угнездившейся в чужой колыбели. Та, прежняя девочка — купеческая дочка Аглая, испустившая дух на тракте между Нижним Новгородом и Карагайской, — ушла. Истаяла без боли, как мартовский снег.
А она — Таисья, геолог, старуха, закрывшая глаза в хрущёвке на окраине Свердловска с облезлым котом на груди и гипсовым резным цветком на подоконнике, — осталась. Жила. Дышала полной грудью. Училась заново всему: шагать по зыбкой таёжной гати, говорить округлыми здешними словами, чувствовать. Бояться. Ждать.
Граница между Таисьей и Аглаей размылась, заросла травой. Может, души и вовсе не имеют имён, а имя — лишь одёжка, которую сбрасывают на пороге? Внутри-то у всех одно: пригоршня света, охапка тьмы да узелок памяти.
— Чего ни свет ни заря колобродишь? — спросила она, и голос прозвучал по-утреннему сипло, треснуто.
Арсений обернулся. Два его глаза — тёплый, как гречишный мёд, карий и ледяной, болотный зелёный — уставились на неё разом. Белая прядка упала на лоб. Губы тронула привычная кривая улыбка, но взгляд остался непривычно долгим, вкрадчивым. Так смотрят в последний раз. Словно запоминал — изгиб брови, складку у губ, тяжесть сонных кос.
— Собираюсь. И тебе велю. Вставай, ополоснись. Разговор есть.
Аглая поднялась. Вода в кадке у порога за ночь подёрнулась ледяной иглой. Она зачерпнула пригоршню, плеснула в лицо — обожгло так, что дух заняло, зато остатки сна как рукой сняло. Вытерлась суровым холщовым рушником, царапавшим щеки.
Когда села к столу, Арсений уже пододвинул к ней исходящую паром кружку с заваренным брусничником и толстый, в ладонь шириной, ломоть хлеба. Сам сел супротив, подпёр кулаком обветренный подбородок.
— Сегодня выходим. На самом рассвете, как туман приляжет. Пойдём по следу твоего батюшки и казаков. След старый, дождём прибитый, но держится пока. Замедлим — тайга слижет, вовек не сыщем.
Аглая молча кивнула, сделала глоток. Горько, вяжуще, но горячо. К этой таёжной горечи она тоже успела привыкнуть.
— Что в мешок класть?
Арсений поднялся, зашагал по горнице, закладывая пальцы за пояс. Заговорил ровно, суховато, будто рекрутский список зачитывал. Будто не в гиблое место шёл, а на торг за холстами.
— Караваев ржаных — три штуки. Те, что вчерашней выпечки, из печи. Остыли, но не зачерствели. Завернёшь в чистую ветошь, чтоб дух не теряли и плесенью в сырости не пошли. Хлеб — он всему делу скрепа. Без него на урале смерть.
— Три каравая, — послушно, как эхо, повторила Аглая. Так лучше укладывалось в уме.
— Из сластей — горшок мёду. Того, что в сотах, сухого. Жидкий в сутолоке вытечет, порче место будет, а сотовый сдюжит. Сахару голову одну отколи. Малую. Сахар — то для твоей крови, когда ноги держать перестанут. Будешь осколки грызть, силу возвращать.
— Мёд, сахар… — считала Аглая.
— Гребней костяных возьми два. Из шкатулки под божницей. Посмотрел, резные, с птицами-сиринами? Простые деревянные не тронь, именно эти бери.
Аглая занесла руку с кружкой и замерла. На лоб набежала сердитая складка. Она уставилась на ведьмака, силясь понять, не шутит ли он.
— Гребни? Костяные? Арсений, ты в своём уме? Мы в тайгу идём или на выданье? Мне там перед косолапым причёсываться, что ли?
— Слушай и не перебивай, — строго оборвал он. — Лент атласных приготовь пять штук. Красную, синюю, зелёную, жёлтую… И белую обязательно.
— Лент… — Аглая только головой качнула.
— Ткани отрез, что в сундуке на дне лежит, — продолжал Арсений, не слушая её удивления. — Атлас синий. Не жалей, отмерь ровно два аршина. Ни больше, ни меньше.
— Два аршина атласа. Дальше что? Сапоги сафьяновые?
— Воды чистой в баклагу налей. И две сулеи стеклянные, зелёного стекла, из чулана принеси. Вымой до скрипа, высуши и в тряпицы замотай, чтоб в пути не кокнулись. Они пустые нужны. Не для воды они. После узнаешь.
— Пустые бутылки…
— Из травников снимай пучки, что у печного столба сохнут: полынь-матушку, зверобой, крапиву жгучую. И чабрецу, чабрецу побольше прихвати, что на загнетке лежит. Весь забирай. Чабрец — он для Неё. Она его пуще иных трав чует, с него, глядишь, и подобреет.
Арсений замолчал, уставившись на свои сапоги. Аглая сидела ни жива ни мертва, а потом глухо стукнула кружкой о стол и поднялась во весь рост:
— Арсений! Ты ничего не перепутал? Мы к горам идём, к Хозяйке! Там чудь подземная, там русалки в волоках воют, там кости людские вместо вешек! А ты мне — ленты, тряпки, гребешки! Мы на ярмарку собрались? Или мне под венец там идти? Может, ещё румян взять да зеркальце, чтоб перед смертью губы подкрасить?
Ведьмак хмыкнул,
— зеркальце возьми, но в глазах его не было веселья. Он повернулся к окну, за которым стеной стоял тёмный, сонный бор.
— Поверь, Аглаюшка… Лучше бы мы на свадьбу шли. На весёлую, с бубнами да хмельным мёдом. Куда угодно, только не туда, куда тропа ложится.
Он обернулся, и оба его глаза — и живой, и мёртвый — смотрели теперь с одинаковой, леденящей душу серьёзностью.
— Раз идём — бери, что велено. И соль не забудь, и нож подсаадашный, и верёвки саженей пять, пеньковой, крепкой. Это ты и без меня знаешь. А про гребни… Не пытай. На месте поймёшь. Или не поймёшь вовсе, если не повезёт. Это не для нас припас. Для нечести. Она разная ведь… баба. Хоть и каменная и водяная а баба. Красу любит. Подношения уважает. Когда к ней не с кайлом лезут, не с пищалью да корыстью, а с поклоном. С чистым сердцем, с лентами да мёдом. Тогда, может, выслушает. Может, мимо ушей чудской призыв пустит. Может, отпустит живыми… А не сгинем в крепях.
Аглая смотрела на его суровый профиль, сглотнула подступивший к горлу ком, вздохнула и покорно пошла к сундукам.
К полудню горница была похожа на перевалочный склад. Два холщовых мешка раздули бока. В одном — припасы: караваи, завёрнутые каждый в отдельный плат, чтоб не крошились; глиняный кувшинчик с сотовым мёдом, туго увязанный кожей по горлышку; сахарная голова.
В другом — ведьмачьи наказы. Гребни костяные Аглая долго держала на ладони, разглядывая резьбу. Птицы на них были странные — с девичьими лицами, с тяжёлыми, точёными перьями. Ни в этой жизни купеческая дочь таких не видала, ни в той, прежней, советской, ни в одном музее. Птица глядела со скола кости круглым тёмным глазом — пристально, жутко, будто ждала своего часа. Ленты — гладкие, прохладные — свернула тугими кольцами. Отрез синего атласа лёг на самое дно. Зелёные стеклянные бутыли, переложенные сухой травой, устроились сбоку. Травы — полынь, зверобой, крапиву — она увязала в отдельные пучки, чтоб не перепутать в спешке. Чабрец занял особый, маленький кисет.
Узелок с лентами и гребнями она пристроила на самый верх, под завязку мешка. Чтобы руку протянуть — и сразу вынуть, если встретит Её. Хозяйку.
Умом она ещё бунтовала, но та её часть, что звалась Таисьей — старой умной женщиной, — знала: Арсений прав. Ведьмак зря слова не тратит. Он здешний кот, он этот лес насквозь видит, он дольше ждал и больше терял. Ему верить надо, как себе.
Тут из запечного кутка послышался судорожный, испуганный вздох.
Занавеска дрогнула, и в горницу, кутаясь в пуховый платок, высунулась маменька. Лицо её было бледным, как невыпеченное тесто, а глаза испуганно бегали, стараясь не задерживаться на Арсении. Всё то время, пока ведьмак возился по избе, она сиднем сидела в углу, едва дыша от страха. Для неё этот двуглазый, молчаливый пришлец был хуже лесного зверя — нечисть, колдун, с которым дочка почему-то зналась без боязни.
— Не пущу! — маменька всплеснула руками, и голос её сорвался на плаксивый бабий визг. — Аглаюшка, свет мой, куда ж ты за ним пойдёшь? В саму темень, в погибель! Он же тебя волкам скормит али чуди подземельной отдаст! Гляди на него — у него ж один глаз мёртвый, лешачий! Родненькая моя, батюшка твой, может, уже упокойную песню поёт, а ты и себя погубить хочешь ради этой чертовщины? Не пущу, костьми лягу, а из дома не выйдешь!
Она рванулась к Аглае, вцепилась мёртвой хваткой в холщовый рукав её рубахи, мелко-мелко крестясь свободной рукой на пустой угол.
Арсений не шелохнулся. Он лишь медленно перевёл свой болотный, жуткий глаз на купеческую вдову, и та осеклась, прикусив язык. В избе похолодало.
— Матушка, — тихо, но твёрдо сказала Аглая, аккуратно разжимая её сведённые судорогой пальцы. В этот момент в ней говорила не испуганная девка, а взрослая, повидавшая виды Таисья. — Перестаньте выть. Батюшка жив, сердце моё это чует. Но если мы здесь останемся, его тайга сожрёт. И казаков сожрёт. Сами они из этих гор не выберутся.
— Да как же… с ним-то? С ведьмаком-то? — зашептала маменька, пятясь к печи и со страхом глядя на Арсения.
Арсений наконец шагнул вперёд. Тяжёлые сапоги глухо стукнули по половицам. Он не стал кланяться, но голос его прозвучал неожиданно мягко, с глубоким, утробным уважением:
— Справная вы женщина, Елена свет Дмитриевна. О дочери печётесь, то свято. Только зря вы меня в лиходеи пишите. Был бы я ей враг — давно бы урал её прибрал, ещё на тракте. Я её не губить веду — я её оберегать стану. Дорогу к батюшке вашему знаю только я. А Аглая… она мне там нужна. Без её глаза, без её сердца живого я Хозяйку не пройму. Мы вдвоём пойдём, матушка. И вдвоём вернёмся, батюшку под руки приведя. Так надо. Лучше так будет. Поверьте.
Маменька переводила взгляд с Арсения — сурового, нездешнего, но говорящего дело — на Аглаю, в чьих глазах горела упрямая, не девичья сила. Она шмыгнула носом, утёрла концом платка набежавшую слезу. Страх перед тайгой и колдовством ещё бился в её груди, но материнское чутьё подсказало: дочку теперь не удержать, она переродилась, стала другой. И ведьмак этот — её единственная защита.
— Господи… Спаси и помилуй, — выдохнула маменька, оседая на лавку. — Идите уж… Идолы проклятые. Живыми только вернитесь.
Вдруг из-за печного выступа, где пахло сухим навозом и старой золой, донеслось шуршание. Аглая замерла.
Из тёмной щели высунулся крошечный, с кулачок, нос. Мохнатый, с седой соломенной бородой. Домовой долго водил бусинками-глазами по мешкам, по узелку, потом воззрился на девку. Заговорил тихо, шелестяще, словно сухая листва в водосточной трубе:
— Ленты… гребни… мёд… К Самой собрались, горемычные. Ох, девка, ох, ведьмак… Знаете, за какой край дёргаете. А может, и не знаете. Но ладно делаете. Правильно. Она — царица под землёй, над землёй — хозяйка. К ней с поклоном надо, с лаской. Не с ружьём-самопалом, не с кайлом железным. С лентами. С уважением… Тогда, глядишь, выслушает. Глядишь, отпустит. Глядишь, не заберёт в камень.
Существо вздохнуло, шмыгнуло носом:
— А может, и заберёт… Но по-доброму. Не в смерть лютую, не в тлен гнилой. В память заберёт. В сказку. В вечность каменную… Ох, ведаете, что творите. Ладно, ладно…
Шорох стих. Домовой ушёл в подпечье, словно сок сквозь землю просочился. Аглая постояла, глядя на пустой угол, перекрестилась по старой привычке этого тела, затянула узел на мешке и шагнула к выходу.
Ведьмак перевёл свой тяжёлый взгляд на матушку и вдруг глухо произнёс:
— Вот что, Елена Дмитриевна. Коли почуешь неладное, али тень какая у забора мелькнёт, али в лесу за калиткой заухает не по-птичьи — не сиди здесь. Хватай платок да беги в мою избу. Дверь там не запирается, а на пороге черта резана. В саму избу ни одна тварь лесная, ни один чужак без спросу не войдёт, ослепнет на пороге. Там сиди и жди нас. Сбережёт тебя мой дом.
Маменька испуганно кивнула, ещё плотнее закопавшись в шаль, но в глазах её мелькнула слабая благодарность. Напоследок она мелко закрестила их спины.
— Пора, Аглаюшка.
Они вышли за калитку. Тайга обступила их сразу. Молчаливая, бездонная, сырая стена вековых лиственниц и кедров. Она не радовалась пришельцам и не грозила им — она просто ждала. Знала, глухая: рано или поздно все приходят сюда. И эти, и те, кто был до них, и те, кто придёт после.
Аглая покрепче перехватила лямку мешка и пошла след в след за ведьмаком. Мешок давил на плечи тяжестью ржаного хлеба и шёлковых лент.

Глава 15. Трое камне.

Дорога по каменистой тропе тянулась медленно, точно застывающая смола.Подымались долго тропа узкая пока не набрели на пещеру.
— Все сказал купец встаем на ночлег здесь. Казаки хмуро согласились.
В пещерке оказалось светло, свет струился прямиком из стен — слабый, мертвенно-зелёный, живой. Он не давал тепла, но и не холодил кожу, он просто препарировал темноту. Казалось, пещера дышит глубоко, утробно. Казалось, сама гора смотрела на пришлых людей сквозь каменные поры. Ждала.
Купец Ветров сидел у стены, до боли сжимая в кулаке обломок малахита. Смотрел на него долго, не мигая, точно пытался прочесть в тёмных узорах свою судьбу. Потом тяжело поднял голову, огляделся. Казаки расположились кто где, сморенные неподъёмной усталостью.Захар волк затих у самого входа, положив ладонь на затвор. Молодой казак Егорка приткнулся плечом к Ваське. Мальчишка дурачок устроился посреди пещеры — улыбался и ловил пальцами зелёные блики, будто видел что-то невыразимо прекрасное.
— Спать, — глухо скомандовал Ветров, и голос его разбился о каменные своды. — Утром пойдём дальше. Наверх, к вершине.
Никто не ответил. Никто не помыслил возразить. Люди просто повалились на камни — кто на пустой мешок, кто на изодранную холстину, кто прямо в серую пыль. И заснули. Тяжело, глухо, без сновидений. Как убитые.
Не спали только трое.
Захар— тот, что вечно зыркал волком и держал руку на кривом ноже за поясом. Ржавый — с сухими, цепкими пальцами, привыкшими к винтовочному ложу. И немой громила с тяжёлым колуном — человек без прошлого и без голоса.
Они сидели плечом к плечу и смотрели на свет. Сон не шёл к ним. Не потому, что у них не гнулись спины, а потому, что зелёное сияние стен забиралось под веки. Оно манило. Звало. Тянуло за жилы. Ложилось в уши вкрадчивым шёпотом:«Идите… Здесь… Рядом. Всё ваше. Только протяни руку — и бери».
Ржавый поднялся первым. Мягко, по-разбойничьи, чтобы не звякнуть пряжкой. Посмотрел на спящего купца, на затихших казаков. Потом повернулся к стене. Живой изумрудный свет изливался из глубокой трещины. Она уходила вглубь хребта, извилистая, узкая, но там, в этой черноте, сияние было гуще, жирнее.
Он сделал шаг. Заглянул в расселину — и замер, забыв выдохнуть.
Там, внизу, угадывался проход. Притиснувшись, протиснуться можно. Спуск вёл в самое нутро, в глухое сердце горы. И там, за каменными поворотами, что-то полыхало, переливалось, брызгало искрами. Как вода под полуденным солнцем. Как звёздная россыпь в августовскую ночь. Как чистое, нецелованное золото.
Ржавый обернулся. Захар уже стоял позади, дыша в затылок. Глаза его сделались круглыми, жадными, как у голодного зверя, почуявшего кровь.
— Там… — едва слышно выдохнул охотник, и губы его затряслись. — Там камни. Море камней. Жилы голые наружу вышли. Я вижу…
— Брать надо, — оскалился каторжанин, перехватив нож. — Пока купец дрыхнет, пока казаки носами свистят. Возьмём сколько унесём — и ходу. Назад, в станицу, к тракту. Сами. Без его долей, без придурка этого блаженного. С таким богатством мы царями сядем.
— А немой? — охотник кивнул на громилу.
Тот уже вырос из темноты. Стоял, нависая над ними, глядел в проход. Молчал, но в его тёмных, налитых дурной силой глазах горел тот же зелёный огонь. Он тоже хотел. Тоже видел.
— И этот с нами, — отрезал каторжанин. — Силы в нём на троих. Понесёт мешки, спина не переломится. А на воле разделим. На троих и разделим.
Ржавый кивнул. Немой повёл массивным подбородком. И они пошли. Один за другим, по-гусиному, нырнули в трещину. В темноту. В свет. Не оглядываясь на оставшихся у костра. Не думая о том, что ждёт впереди. Позабыв имена и Бога. Только вперёд, туда, где блестело.
Проход стискивал рёбра. Камни были скользкими, холодными, они царапали плечи через сукно, рвали рубахи. Но трое продвигались упрямо, не замечая боли. Свет становился ярче, плотнее, он уже не просто светил — он грел, давил на темя. Наконец скалы расступились.
Они вышли в подземный чертог.
Зал был огромным, круглым, как чаша великана. Стены уходили вверх изысканными узорами малахита — зелёного, с тяжёлыми чёрными завитками. Пол под ногами отливал кровавой яшмой с молочными прожилками. Потолок терялся в кромешной вышине. А посреди зала громоздилась она — Россыпь. Повсюду лежали груды, целые курганы самоцветов. Горный хрусталь, багряный родонит, искристые аметисты, тяжёлые топазы… Всё, что веками копила земля в своих потаённых сундуках. Всё, за что люди испокон веков убивали и умирали.
Архип охнул, подкосились ноги. Он упал на колени прямо в самоцветное крошево, запустил пальцы в камни по самые запястья. Камни шуршали, пересыпались, ласкали кожу — тёплые, маслянистые, настоящие.
— Господи… — хрипел он, глотая слёзы. — Господи, да за это всю убогую жизнь разом простить можно… Это же наше… Всё наше!
Ржавый стоял рядом, точно громом поражённый. Не двигался, боялся пошевелиться, чуя душой какую-то засаду, какой-то страшный подвох, которого не мог объяснить его охотничий разум. А каторжанин уже грёб. Пихал камни горстями в карманы, за пазуху, сыпал в шапку, безумно, утробно смеясь. Так смеются те, кто нашёл земной рай, но навсегда потерял человеческий рассудок.
Немой громила остался у входа. Он не бросился к богатству. Он смотрел мимо золотого блеска, туда, где за самоцветными курганами, в самой глубине чертога, шевельнулась тяжёлая тьма. Он крепче перехватил топорище, шагнул вперёд, заслоняя собой товарищей — неуклюже, слепо, как привык защищать. Как преданный пёс. Как воин.
И тогда свет в зале изменился.
Он сделался мягким, густым, точно враз затеплились тысячи восковых свечей. Тьма в глубине зала раздвинулась, и из неё неспешно вышла она.
Хозяйка.
Высокая, статная, гибкая, точно молодая лиственница. Платье на ней было из тончайшего шелкового малахита, и узоры на нём переливались при каждом шаге. Волосы — длинные, до самых пят, цвета лесного мха и весенней травы. А глаза… глаза её были как два бездонных изумруда. Холодные, вечные, не знающие человеческой жалости, но и не злые. Пронзительные глаза самой земли.
Она стояла и смотрела. Долго, молча. На троих незваных гостей. На каторжника, на охотника, на немого. Потом её губы тронула кривая, тонкая улыбка. Так улыбается хозяйка дома, которая долго ждала гостей и наконец дождалась.
— Здравствуйте, — промолвила она. Голос её прозвучал низко, ровно, точно вода журчала по гальке или перекатывались подземные пласты. — Гости мои. Незваные, нежёные, а всё ж — гости. Проходите. Отдохните с дальней дороги.
Архип замер. Пальцы так и остались зажатыми в горсти аметистов. Он снизу вверх уставился на неё, и облик его исказился от ужаса.
— Ты… ты кто? — просипел он.
— Хозяйка, — просто ответила женщина. — Медной горы владычица. Я здесь живу. Давно. Так давно, что и гор этих поверх меня ещё не было. А вы пришли. Без спросу, без земного поклона, без уважения. С ножами, с пищалями, с чёрной жадностью в утробе. Но закон есть закон — гостей не гоню. Садитесь. Отдохните.
Она повела тонкой рукой, и прямо из яшмового пола с сухим треском выросли три кресла — резные, малахитовые, дивной работы. Архип затравленно огляделся. Ноги его вдруг налились свинцом, присохли к полу, точно пустили корни в глубину скалы. Земля больше не пускала его назад.
Ржавый сел первым — медленно, покорно, будто его опустила на сиденье чужая невидимая ладонь. Немой опустился следом. Архип сел последним, так и не сумев разжать пальцы, намертво склеившиеся вокруг ворованных камней.
— Угощайтесь, — тихо пропела Хозяйка.
Перед ними возник тяжёлый каменный стол, заставленный яствами. Душистый мёд в сотах, пышный хлеб, тёмные лесные ягоды, кубки с тёмным хмельным вином. Всё как у людей. Всё как в старой сказке.
— Ешьте, — ласково говорила она, обходя стол. — Пейте, не бойтесь. Я не убиваю просто так. Я не злая. Я лишь своё берегу. Я жду тех, кто с поклоном придёт. А вы пока отдохните.
Архип смотрел на еду, но в горле у него пересохло. Он хотел закричать, хотел выбросить эти проклятые самоцветы и бежать, но рука сама — помимо его воли — потянулась к чаше. Пальцы поднесли вино к губам. Вино оказалось сладким, густым, с привкусом сосновой смолы и земли. Он сделал глоток, и в ту же секунду почувствовал, как внутри него гаснет что-то человеческое. Медленно, как догорающая свечка на ветру, уходила злость, уходила жадность, оставляя лишь пустоту.
— Вот и ладно, — кивнула Хозяйка. — Пейте. Слушайте. Я расскажу вам про эти горы. Про камни, что в них сокрыты. Про людей, которые до вас приходили, искали богатства… Нашли. И остались здесь. Навсегда.
Она говорила долго, монотонно, певуче. Голос её убаюкивал, тёк, как подземная река. И чем дольше они слушали её сказ, тем тяжелее становились их руки. Тем холоднее делались лица. Тем реже бились сердца.
— Ты… — Архип попытался рвануться вверх, но спина уже не слушалась. — Что ты… с нами делаешь, ведьма?..
— Ничего, — искренне удивилась Хозяйка. — Вы ведь получили то, за чем шли. Камень теперь ваш. Насовсем. Вы остаётесь в горе. В малахите, в яшме, в вечности. Станете частью меня, частью этих хребтов. Это не смерть, глупые. Это покой. Это ваш новый дом.
Она улыбнулась, и в её изумрудных глазах мелькнуло что-то похожее на древнюю, нечеловеческую тоску. Понимание.
Архип перевёл взгляд на свои руки. Кожа на них посерела, пошла мелкими прожилками, пальцы огрубели и превратились в монолитные серые наросты, намертво сросшиеся с подлокотниками кресла. Он попытался крикнуть — но из горла вылетел лишь сухой хруст ломающегося сланца. Камень полз выше — по предплечьям, по груди, стягивая шею. Вот он добрался до подбородка, залил губы, застеклил безумные глаза. Каторжанин затих, превратившись в зелёную статую с застывшим на лице ужасом.
Ржавый каменел рядом — тихо, без борьбы. В его остекленевшем взоре не было злобы, только бесконечная, вековая усталость человека, который наконец-то дошёл до конца своего пути. Он застыл мягко, словно просто уснул под рассказ Хозяйки.
Немой громила остался сидеть прямо. Он не прикоснулся ни к вину, ни к хлебу. Он сидел, положив каменные ладони на рукоять своего топора, и до последнего мгновения смотрел на Хозяйку Медной горы — прямо, не мигая, как верный страж, выполняющий свой последний долг.
Она подошла к нему, коснулась ладонью его уже каменеющего плеча:
— Ты — воин. Ты — верный. В тебе не было чёрной жажды, ты лишь прикрыть их хотел. Вижу твоё сердце. Тебе не будет муки. Ты не умрёшь — ты просто останешься здесь. Будешь стоять у моих ворот вечным стражем, вечной памятью о чести.
Немой посмотрел на неё в последний раз. Из его груди вырвался глубокий, прощальный хрип — единственный звук, который он издал за всю свою жизнь. Каменный узор поднялся к его шее, залил широкое лицо, запечатал губы.
Трое пришельцев остались в зале. Три безупречные малахитовые статуи посреди несметных богатств.
Хозяйка вздохнула, платье её шелестело по яшмовому полу, когда она уходила обратно во тьму. Чертог снова погрузился в мертвенно-зелёную, неподвижную тишину. Гора приняла свою дань.

Гдава16. Пропажа.

Утро в пещере не принесло солнца — только зелёный свет стен стал как будто грязнее, смешавшись с сизым предрассветным туманом, поползшим из расселин.
Купец Ветров открыл глаза первым. Сердце заколотилось тяжело, смутно, предчувствуя неладное. Он резко сел на лавке каменного выступа, огляделся.
— Вставать! — рявкнул он, пиная ногой сухой мешок. — Пора!
Казаки зашевелились. Васька поднялся, хмурый, потирая затекшую шею. Молодой Егорка вскочил, испуганно моргая.Но три места у дальней стены пустовали. Холстины лежали брошенными, а тяжёлый колун немого громилы исчез.
Ветров бросился к трещине. Посмотрел на примятую пыль, на свежие царапины ногтей на камнях. Лицо его налилось дурной, багровой кровью.
— Ушли, сукины сыны! — купец закричал так, что с потолка пещеры посыпалась мелкая каменная крошка. Он топал сапогами, брызжа слюной, матерился грязно, по-ярмарочному. — Обокрасть меня вздумали! Тайком, крысы каторжные, золото моё вынести решили! Волки! Тати! Вовек не прощу!
Васька подошел к расколотой скале, присел на корточки, потрогал холодный след. Глаза казака сузились. Он поднял голову на купца, и в голосе его не было страха — только глубокая, вековая усталость.
— Не ругайся, Илья Петрович. Зря горло дерёшь. Не золото они унесли.
— Что ты мелешь, дурень?! — повернулся к нему Ветров, сжимая кулаки.
— Не уйдём сейчас — завтра нас с Егоркой искать некому будет. Пойдём назад, к станице. К лешему золото твое, жизнь дороже.
Егорка сжался, испуганно переводя взгляд с казака на купца, его руки на затворе ружья мелко дрожали.
Ветров посмотрел на них, и в глазах его загорелся тот самый безумный, сухой огонёк, как людей, потерявших разум от жадности. Он выпрямился, упрямо выставив подбородок.
— Возвращаться? — тихо, с шипением переспросил купец. — Назад? С пустыми руками? Чтобы в Станице надо мной со смеху дохли? Чтобы должником по миру пустили? Нет! Я до этой горы полжизни шёл. Камни эти — мои! Золото — моё! Я его из-под земли зубами выгрызу, а найду! А вы… — он ткнул толстым пальцем в грудь Ваське. — Вы можете проваливать! Трусы бабьи! Бегите к своей станице, юбки бабьи целуйте! Мне чужого не надо, я один пойду! Один всё заберу!
Он рванул с пола свой мешок, неловко вскинул его на плечо и, тяжело дыша, зашагал прямо вглубь пещеры, к дальнему проходу, ведущему наверх, к вершине. Даже не оглянулся.
Васька посмотрел ему вслед. Плюнул в зелёную каменную пыль.
— Эх, голова твоя дурная, купец… — горько выдохнул он.
— Дядька Вась… — робко позвал Егорка, прижимаясь к плечу старшего. — Что делать-то? Нежто бросим его? Пропадёт ведь. И мы без него заплутаем.
Васька долго молчал, слушая, как удаляются тяжёлые шаги Ветрова. Потом тяжело вздохнул, проверил затвор и угрюмо бросил:
— Не бросишь. Мы казаки, а не волки, чтоб раненых да бесноватых в лесу оставлять. Да и перед Богом отвечать придётся. Пошли, Егорка. Держи ружье наготове.
Они подхватили упирающегося Егорку, который всё оглядывался на трещину в стене, и пошли следом за купцом. Вглубь горы. Туда, откуда уже тянуло ледяным, мёртвым ветром вершин.

Глава 17. Искры на камне.

Они вышли из избы на самом рассвете, когда сизый туман ещё лежал тяжёлым пластом на калитке и прижимал к земле жухлую таёжную траву. Ждать урочного часа не стоило — урал не прощал промедления. Искать отряд по реке, которой ушли казаки, они бы не смогли, а потому Арсений сразу свернул с наезженной колеи под глухую, неприветливую сень вековых лиственниц.
Лес начал меняться ближе к полудню. Аглая почувствовала это раньше, чем увидела. Что-то дрогнуло в сыром воздухе — тонко, неуловимо, точно кто-то невидимый прошёл между сосен и задел натянутую жилу. Лес — до этого молчаливый, ровный, привычно-глухой — вдруг стал другим. Он сощурился. Он смотрел. Он слушал. Он ждал.
Арсений остановился как вкопанный на небольшой, поросшей брусничником прогалине. Опустил тяжёлый мешок на кукушкин мох, выпрямился, уставившись в непроглядную, заваленную буреломом чащу. Ведьмак знал: чтобы нагнать отряд, нельзя идти обычным трактом — нужно просить лесные силы о помощи. Он решил обратиться напрямую к лесному духу, истинному хозяину этих мест, чтобы тот вывел их к первой таёжной стоянке самым коротким, тайным путём.
Арсений обернулся к Аглае, и оба его глаза — и тёплый карий, и мёртвый болотный — сузились:
— Дальше — его земля. Лешего. Надо поклониться, уважить Старика. Иначе не пропустит.
Аглая понимающе кивнула. За эти недели две её памяти окончательно спаялись, сварились в одном горниле. Граница между ними стёрлась, заросла травой. Не было больше двух разных душ. Они стали одним целым, единой женщиной, которая теперь знала всё о тектонических сдвигах, минералах и одновременно всем сердцем любила своего нового отца.
Она сняла с плеч мешок, развязала холстину и достала дары для лесного духа. Круглый, мягкий ржаной каравай с хрустящей корочкой и кусок от сахарной головы — белой, твёрдой, как речной лёд. Ведьмак бережно взял дары, отнёс к замшелому пню, отступил на три шага и поклонился в пояс. Аглая встала плечом к плечу, заговорив ласково, нараспев:
— Хозяин лесной, батюшка почтенный. Прими, чем богаты. Проведи нас короткой тропой к тем, кто заплутал в твоих крепях...
И вдруг из чащобы ступил Он. Высокий, корявый, коренастый, вместо одежды — бурая шкура, обросшая зелёной омелой, борода мочаляная до самых колен. Леший подошёл к пню, взял каравай огромной лапой, понюхал и укусил разом половину. Потом отколотый кусок сахара взял, полизал лакомо, уставившись на Аглаю. Голос его проскрипел, точно сухое дерево на ветру переломилось. Леший долго ворчал, недовольно качал головой и жаловался скрипучим голосом на людей, что вечно прут в чащу с ружьями да топорами.
— Проведу, — проскрипел он, жуя. — Потаённой тропой пущу, звериной. За полтора дня дойдёте. Короткий путь покажу, прямо к их первой таёжной стоянке выведу. Но уговор: ступать след в след, назад не глядеть и в глаза мне не пялиться! Пошли!
Он повернулся и быстро пошёл в лощину. Лес перед ним сам раздвигался, колючие ветки шиповника отпадывали в стороны, открывая едва приметную стёжку. Арсений и Аглая, подхватив мешки, едва успевали переставлять ноги, стараясь не потерять из виду бурую спину лесного хозяина.
Тропа вилась всё круче, выводя их к голым, ветреным скалам. Крутой, изматывающий подъём по отвесным кручам давался с огромным трудом. Гора точно противилась их шагам, делала камни подвижными, живыми. Вокруг не было ничего, кроме серого безмолвного гранита и набегавших волн ледяного тумана. Пронизывающий ветер свистел в распадках, и этот гул проникал под кожу.
Аглаю шатало от усталости. В какой-то момент её сапог соскользнул со скользкой яшмовой кромки выступа. Нога ушла в пустоту. Она даже испугаться не успела — только воздух со свистом вылетел из лёгких.
— Берегись! — выдохнул Арсений.
Он перехватил её на лету. Рывком, с силой, подтянул к себе и намертво прижал к своей широкой грудной клетке. Мешок ведьмака глухо звякнул, коснувшись выступа скалы, суковатый посох с тихим стуком покатился по каменным плитам, но он не обратил на это внимания. Его руки — большие, мозолистые, пахнущие полынью, порохом и морозным ветром — держали её бережно, но так крепко, словно он пытался удержать саму её жизнь. Аглая уткнулась носом в его суконный кафтан, шумно выдохнула. Сердце Арсения стучало под её щекой — ровно, мощно, как бьются вековые кедровые корни. В этой леденящей горной тишине его объятия казались единственным живым островком.
Они стояли так долго, не шевелясь, считая нечётные вдохи друг друга. Один. Три. Пять. Семь. Между ними точно электрический ток пробежал — та самая искра, от которой у геолога Таисьи когда-то сладко заныло бы сердце, а у Аглаи перехватило дыхание.
— Живая? — тихо, прямо ей в волосы, спросил ведьмак. Голос его рокотал утробно, вибрируя в груди.
— Живая, — едва слышно выдохнула она, подняв голову и заглядывая в его лицо. — Только, кажется, я сейчас все твои рёбра наизусть выучу. Ты меня с каменной глыбой не перепутал, ведьмаче? Хватка у тебя... тракторная.
— Чего? — Арсений моргнул, на мгновение, на губах ведьмака промелькнула мимолетная ухмылка. — Тракторная, говоришь? —Отпустить тебя? Стоило столько верст за тобой бежать, чтоб ты тут ласточкой с обрыва порхала?
Арсений не выпустил её. Его глаза в зыбком полумраке тумана светились пугающе и притягательно: карий сделался почти чёрным, а болотный зелёный мерцал, точно колдовской огонёк. Он всматривался в её бледное лицо так, словно искал разгадку самой главной тайны, которую она носила внутри.
Аглая горько и мягко улыбнулась, прижимаясь ладонями к его груди. Искры между ними уже не просто проскакивали — они жгли кожу сквозь плотное сукно.
— Я — это я, Арсений. Теперь уже всё одно целое. Но сердце у меня сейчас здешнее. И оно бьётся ради тебя. Этой загадки тебе мало? Или тебе обязательно нужно, чтобы я тебе диплом геолога предъявила?
— Много, — выдохнул ведьмак.
— Слишком много для одного меня.
Наконец они одолели последний крутой подъём, и вышли к реке перед ними открылась таёжная поляна. Это была та самая первая стоянка в тайге после переправы через реку, где купец Ветров со своими людьми провели когда-то первую ночь. На этой поляне они и остались ночевать,развели костёр и укрылись от ветра лапником.
Ночью, когда Аглая чутко дремала у костра, Арсений не спал. Ведьмак пристально проследил за туманом, который пополз из тайги , и увидел чудь — тех самых подземных жителей . Из белёсой хмари, подсвеченной мертвенным зеленым блеском, соткались призрачные, дивные девичьи фигуры. Они плыли над камнями, манили прозрачными руками и улыбались голодными, неживыми губами. Аглая проснулась от холода, увидела, как ведьмак заворожённо всматривается в туман, и вдруг остро, по-бабьи приревновала Арсения к этим подземным девкам. Она сердито рванула его за рукав кафтана, заставив отвернуться.
— Смотри на меня, ведьмаче, — прошептала она с затаённой обидой. — Чего ты там высматриваешь? Нежто эти бледные куклы тебе милее живой души?
Арсений глухо, утробно хмыкнул, оборвав морок. Его пальцы коснулись её щеки — бережно, едва задевая кожу. Аглая затаила дыхание, чувствуя, как ревность уступает место крупной, сладкой дрожи. Арсений наклонился ниже, и его губы накрыли её губы.
Поцелуй был порывистым, жарким, ломающим весь горный холод, копившийся в этих скалах миллионы лет. Это был их первый, нечаянный поцелуй — сокрытый от всего мира на этой таёжной стоянке, скрепивший их души прочнее любого заговора. В этом поцелуе сплелись и её вековая тоска по несбывшемуся, и его долгое, одинокое ожидание в лесной избе. Они вместе вернулись к костру, дожидаясь рассвета под защитой ведьмачьего посоха.
Утром туман рассеялся. Солнце осветило пустую поляну. Днём они пошли выманивать чудь хлебом, ведь Арсений крепко знал: подземная чудь любит ржаной хлеб очень сильно, для них его пахучий дух — пуще любого золота. Ведьмак подошел к скальной стене, у которой когда-то стояли палатки казаков, достал из мешка большой свежий каравай, разломил его пополам, чтобы кислый хлебный аромат пошёл по всем подземным щелям, и густо плеснул мёда на плоский гранит.
Долго ждать не пришлось. На этот густой, сытный запах хлеба из глубокой трещины в скале вышел Белый старик — древний дух урмана и пещер. Борода белая до самых пят, глаза пустые, как выработанные шахтные шурфы. Он понюхал воздух, ухмыльнулся беззубым ртом .
— Отдай казаков, сказал ведьмак.
— Забирай своих служивых, прошамкал старик, жадно прижимая каравай к серебряному кафтану. — Всё равно девки наши под землёй с ними уже натешились, наигрались вдоволь. А дольше казаки бы просто сгинули в подземелье, иссохли бы от пещерной сырости. Забирай, пока я добрый.
Камень беззвучно раздвинулся, и из лаза на сухой мох вывалились двое. Степан и Митяй были совсем не в себе — глаза блуждали, лица бледные, как известь, губы шептали бессвязный бред, точно они всё ещё видели ласки подземных дев. Ведьмак тут же достал свои фляги, стал отпаивать казаков горьким чабрецовым отваром, ломающим пещерный хмель, и быстро привёл их в чувство. Когда Степан и Митяй уселись на бревне, испуганно озираясь, Арсений строго посмотрел на них и приказал:
— Вот что, служивые. В станицу возвращайтесь. Прямо сейчас назад топайте и всем по дороге рассказывайте, кто вас из пасти горы спас. Говорите, что ведьмак Арсений да купеческая дочь Аглая вас из чертога чуди выдернули. Пусть люди знают, что урал живой и шутить с ним нельзя. Марш домой!
Казаки, шатаясь, крестясь на ходу и кланяясь ведьмаку в пояс, поспешили прочь со стоянки, обратно к реке. А Арсений обернулся к Аглае, поправил лямки мешка и указал на тропу, уходящую дальше, к самой вершине хребта:
— Ну, девица… — он легонько щёлкнул её по носу, возвращая обоим почву под ногами. — Теперича гора нас точно не разлучит. Намертво связала. Двоих пристроили, теперь пора за батюшкой твоим идти, пока Хозяйка его в малахит не одела. Пошли, пава, время капает, как вода со скал.
Аглая поднялась, принимая его руку. Ветер рвал подол её тяжёлой юбки, холодил мокрые от поцелуя губы, но ладонь Арсения была горячей, надёжной. Они первыми ступили на крутую, уходящую прямо в звёздную черноту тропу к вершине, готовые вырвать оставшихся из каменного плена.

Глава 18.Слуга для Полоза.

Утро на стоянке началось с обманчивого облегчения. Васька и Егорка, измождённые крутым подъёмом по отвесным скалам, даже не верили своему счастью, когда горная тропа наконец пошла под уклон. Они миновали угрюмый каменный створ и снова оказались внизу, у той самой ревущей таёжной реки. Тайга встретила их привычным шумом лиственниц, и казакам на мгновение показалось, что всё самое страшное осталось позади, в холодных чертогах Медной горы.
Уставшие, израненные, люди повалились на мягкий мох у речной кромки. Собрали скудный костерок, чтобы отдохнуть, согреться и съесть последние сухари. Васька, баюкая дёргающее болью раненое плечо, привалился к стволу берёзы, а молодой Егорка мгновенно заснул чутким, прерывистым сном уходящего от погони щенка.
Они оба были настолько истощены, что даже не заметили, как пропал купец.Илья Ветров поднялся молча, не привлекая внимания. Одержимый сухим, лихорадочным огоньком в глазах, он буркнул себе под нос, что пойдёт набрать сушняка для костра, углубился в чащу и больше не вернулся.
Купец брёл между угрюмых сосен, механически ломая сухие сучья и подбирая обломки коры. Мешок с остатками вещей остался на берегу, а в кармане кафтана тяжело перекатывался тот самый малахитовый осколок, который манил его всё это время. Мысли в его дурной, воспалённой голове мешались.
Он отошёл от лагеря уже на добрую сотню шагов, охапка хвороста тяжело прижималась к груди, как вдруг воздух вокруг сделался густым и горячим, точно из открытого печного чела. Под ногами, прямо сквозь жухлую хвою, побежали весёлые золотые искры. Земля глухо, утробно вздохнула, и сосны раздвинулись, уступая место огромному, перевитому тяжёлыми кольцами змею.
Перед купцом вырос Великий Полоз.
Огромный, чешуя отливала чистым, червонным золотом, а из узорчатой головы, увенчанной короной, смотрели два змеиных глаза — бездонных, древних, дышащих подземным жаром. Он не полз — он плавно скользил над землёй, и от каждого его движения сладко ныло в груди от невыносимого блеска.
Купец застыл, выронив собранный хворост. Сучья с тихим стуком рассыпались по мху. Ноги его налились свинцом, присохли к земле, а в горле пересохло так, что он едва смог протолкнуть сквозь зубы сиплый, сорванный крик:
— Зачем?.. Зачем ты манил меня, Великий? Зачем обещаниями умы мои туманил, во снах золотые горы показывал, коли теперь ни с чем в этой глуши оставляешь? Мужиков моих Урал прибрал, казаки вон едва дышат, а я… я без долей своих на торг не вернусь! Зачем звал, коли по миру пустить хочешь?!
Полоз медленно качнул увенчанной короной головой. Его золотые кольца зашуршали, точно сухая листва на ветру, и голос змеиный — низкий, утробный, отдающийся гулом в самых подошвах — зазвучал прямо в купеческом разуме:
— Не кричи, смертный, не гневи землю. Зря ты думаешь, будто я тебя обмануть вздумал. Великий Полоз слов на ветер не бросает. Только золото моё — оно ведь не даром даётся. Земле тоже руки нужны, верные да исполнительные. Слуга мне нужен, Степан Еремеич. Хороший, толковый слуга, чтобы клады подземные откапывать, кои от человечьих глаз сберечь надобно.
Купец моргнул, силясь совладать с безумным стуком собственного сердца.
— Слуга?.. Каких таких кладов?
— А таких, — змей придвинулся ближе, обдав Ветрова жарким дыханием, пахнущим расплавленной медью. — Какие людишки глупые по Уралу ищут. Ты станешь эти клады по моему слову из тайников вынимать да мне приносить. Кои камни мы поглубже в породу запрячем, чтоб вовек до них никто кайлом не дотянулся, а что-то и вовсе в другие места перенесём, подальше от людской жадности. Будешь три года у меня на посылках ходить, волю мою подземную исполнять.
Степан затравленно огляделся. Назад пути не было — Васька и Егорка остались далеко, тайга молчала, а перед ним кольцами сворачивалось само подземное богатство, способное раздавить его в один миг. Долги в Нижнем, позор на ярмарке, пустые карманы и крах всей жизни стояли у него за спиной страшным призраком.
— Три года… — прошептал купец, сглатывая горький ком. — А потом что?
— А отслужишь верным словом да делом три года — получишь такое богатство, какого ни один твой купеческий предок вовек не видывал, — Полоз ухмыльнулся, обнажив золотые клыки. — Царём на торг вернёшься. Сафьяном дорогу стелить станешь. Соглашайся, Петрович. Другого выхода у тебя всё равно нету. Либо в слуги ко мне, либо тут, под сосной, костями белеть останешься.
Купцу действительно ничего не оставалось, как согласиться. Он медленно опустился на колени прямо в сухую хвою, склонил голову перед золотой чешуёй и глухо вымолвил:
— Согласен я, Великий… Веди. Отрекаюсь от торга, на три года твоим стану. Только слово своё сдержи.
Полоз торжествующе зашипел, кольца его рванулись вперёд, поднимая тучу золотых искр, и тяжёлый, жаркий туман окончательно скрыл фигуру купца Ильи Ветрова от земного мира. Когда туман рассеялся, на прогалине остались лежать лишь разбросанные сухие ветви хвороста.
На берегу у затухающего костра Егорка испуганно открыл глаза, точно от толчка. Огляделся дико, вскочил.
— Дядька Вась! А где Илья Петрович-то?
Васька Барсуков медленно поднялся, держась за раненое плечо. Прошёлся по кромке берега, вглядываясь в чащу. Закричал, позвал раз, другой — тайга отозвалась лишь глухим, насмешливым эхом. Казак вернулся к кострищу, нагнулся и подобрал брошенный купеческий мешок. Тяжёлый, глухой вздох вырвался из его груди.
— Нету его, Егор. Ушёл за хворостом и с концами. Золото своё проклятое искать побежал, обуял его морок горный. Нас кинул, как и всех остальных.
— Так может... догоним, дядька Вась? — парень испуганно заглянул ему в лицо, сжимая пустое ружьё.
— Кого догонишь? Бесноватого? — Васька зло сплюнул в воду. — Мы едва дышим, сухари последние догрызаем. У него умишко выгорел, он теперь до самой смерти бежать будет, пока в камень не оденется. А нам жить надо. Поворачиваем, малец. В станицу идём. К Карагайской, вниз по реке.
Егорка покорно закинул лямки мешка за плечи, и двое выживших казаков, не оборачиваясь на угрюмые кручи Медной горы, поспешили прочь.
Шли они долго, спотыкаясь о прибрежные валуны. Река рядом ревела, унося с собой их страхи. К исходу второго дня пути лес начал редеть, сосны пошли выше и стройнее, а к полудню третьего дня Егорка радостно закричал, указывая пальцем на горизонт. Там, над тёмным сосновым бором, вилась тонкая сизая струйка печного дыма.
— Станица! — выдохнул Васька, и на его обветренном лице впервые за много дней прорезалась усталая улыбка. — Дошли-таки...
В Карагайскую они вошли на самом закате, под багровыми лучами опускающегося солнца. Первыми их увидели бабы у колодца — вскрикнули, выронив вёдра, разнесли по улицам весть, что мёртвые вернулись живыми. Станица вскипела, люди выбегали навстречу, плакали, обнимали казаков. Васька медленно шёл сквозь толпу к крыльцу своего отца — сотника Савельева. Старик обнял сына до хруста в костях, а когда спросил про остальных, Васька лишь глухо ответил, что из одиннадцати душ только двое и вернулись обратно к людям, а купец один ушёл в горы, к Хозяйке.
Поздним вечером в кабаке Васька сидел один у окна с бутылкой, цедил вино и глухо рассказывал собравшимся казакам о безумии купца, который променял своих людей и собственную душу на золотые обманчивые миражи.

Глава 19. Станичное лихо,тропы лешего.

В Карагайской станице заката ждали со страхом, а рассвета — с глухой, набрякшей злобой. Сизый дымок, что вился над куренями, больше не пах мирным домашним уютом; в воздухе явственно тянуло большой бедой. С тех пор как на заставе объявились двое выживших — иссохший, израненный Васька Барсуков и бледный, то и дело срывавшийся на плач малец Егорка — по улочкам пополз душный, ядовитый ропот.
Сотник Барсуков, хоть и был строг к казакам, в ту ночь впервые за долгие годы плакал в кулак у себя в светлице, обнимая вернувшегося с того света сына. Но радость одного отца не могла утишить горе целой станицы. Девять человек не вернулись из таёжного похода. Девять справных, сильных мужиков, чьи бабы теперь выли по углам, а ребятишки испуганно жались к печным столбам. На площади перед кабаком и у колодцев собирались толпы. Мужики угрюмо переглядывались, сжимая в кулаках нагайки и топорища, а бабы, утирая слезы грязными концами платков, кричали дурьем ором.
— Это всё купец! Одержимый, маньяк самоцветный! Завёл наших соколов в гнилые волока, под каменные кручи бросил, а сам с золотом сбежал! — орали в толпе.
— Да нет купца-то! Васька сказал — сгинул купец, к самой Хозяйке под землю уполз служить! Да только нам от того не легче! Наших мужиков кто вернёт? Кто за сирот отвечать станет?
Злоба — тварь слепая, ей обязательно нужно кого-то грызть здесь, на месте, не дожидаясь, пока далёкая тайга отдаст свои мёртвые кости. И взгляд толпы неминуемо обратился на купеческий дом, где за крепкими ставнями пряталась Елена Дмитриевна, маменька Аглаи. Купеческая вдова сиднем сидела в опустевшей горнице, вздрагивая от каждого стука сапог за забором. Купца не было, дочка ушла за ним вслед, и теперь вся ярость Карагайской станицы готова была обрушиться на одну беззащитную бабу и малолетних детей .
— Кровь за кровь! — зашумели на площади угрюмые голоса. — Подпалить купеческое подворье! Пусть баба его за мужа отвечает, коли он наших сынов да братьев в урмане сгноил! Шагай к купеческому дому!
Толпа, набрякшая лихом, колыхнулась и повалила по улочке, взбивая серую пыль. Быть бы большой беде, кабы не соседка. Она, хоть и боялась но упредил маменьку через малого казачонка. Тот огородами, ломая малинник, прибежал к Елене Дмитриевне, запыхавшись, застучал в оконце:
— Тётка Ленка! Беги! Беги, Христа ради! Мужики с нагайками идут, кабак разнесли, подпалить тебя хотят за Еремеича!
Маменька похолодела, сердце у неё оборвалось. Вспомнила она тогда последние слова сурового ведьмака Арсения, что на крыльце были сказаны:«Коли почуешь неладное — не сиди здесь. Хватай деток да беги в мою избу. Там на пороге черта резана, ни одна тварь, ни один чужак без спросу не войдёт».
Елена Дмитриевна, не помня себя от ужаса, накинула на плечи старую шаль, не стала даже сундуки запирать схватила дитей — выскочила через заднюю калитку, путаясь в подоле юбки. Позади уже слышался страшный, гулкий ропот толпы, бряцание засова на её передних воротах. Она бежала потаёнными тропками, задыхаясь, прижимая руки к груди, дети рыдали пытаясь поспеть за матерью, пока не вылетели к косогору, где на самой отшиби стояла тёмная, бревенчатая изба ведьмака. С трепетом переступила она заветный порог, чувствуя, как вокруг дома смыкается невидимая, глухая стена, отсекающая станичный шум. Здесь, в пахнущей сухой полынью и тишине, маменька осела на лавку, мелко крестясь и слушая, как из подпечья ласково и успокаивающе шуршит невидимый домовой. Толпа потопталась у пустого купеческого подворья, покричала, выбила пару стекол, но громить пустой дом не решилась, а к ведьмачьему жилищу подойти и вовсе побоялась — обходила его Карагайская стороной, чуя древнюю силу.
И тут, в самый разгар этого станичного бунта, у заставы со стороны реки поднялся новый крик. Да только не страшный, а удивлённый, растерянный.
В станицу, шатаясь, поддерживая друг друга за плечи, вошли кузнец Степан и казак Митяй — те самые двое, которых вся Карагайская уже мысленно похоронила и оплакала. Они были бледны, глаза их блуждали, точно после тяжёлого похмелья, но они были живы, целы и крепко стояли на ногах.
Толпа с площади хлынула к ним, бабы заголосили, пачкая слезами их пыльные рубахи. Сотник Барсуков сам вышел навстречу, раздвигая мужиков широкими плечами.
— Живые?! — рявкнул он, не веря своим глазам. — Откуда вы взялись, сыны? Васька же сказал — что пропали вы.
Кузнец Степан, тяжело переведя дыхание, опустился на колено перед сотником, вытер пот со лба и заговорил густым, хриплым басом:
— Сожрала бы, батюшка-сотник… Кабы не ведьмак Арсений. Истинный бог, в самый последний миг из пасти подземной нас выдернул! Мы ведь совсем не в себе были, морок каменный нас опутал, девки пещерные, чудь нечистая, утащили нас на дно расселины. Сгинули бы мы там, иссохли до костей. Да только ведьмак с Аглаей, купеческой дочкой, пришли на ту стоянку. Выманили они Белого старика, духа пещерного, на пахучий ржаной хлеб! Старик тот хлеб пуще золота любит. Обменял он нас на каравай, вытолкнул из лаза наружу.
Митяй, крестясь на ходу, подхватил:
— Истинно так! Ведьмак нас отваром горьким, чабрецовым отпаивал, хмель подземный из голов выбивал. А как пришли мы в себя, приказал строго-настрого:«Ступайте в станицу, рассказывайте всем, кто вас спас. И знайте — мы с Аглаей дальше пошли, самого купца из кандалов Хозяйки вырывать!»Они сейчас там, мужики, в самых чертогах горы бьются за Степана Еремеича и за остальных наших братьев! Не бросили они отряд!
Станица притихла. Угрюмый ропот, только что сотрясавший Карагайскую, начал медленно оседать, как пыль после дождя. Мужики опускали топорища, бабы стыдливо утирали носы краями фартуков. Те, кто только что хотел подпалить купеческий дом, теперь виновато переглядывались. Раз сам ведьмак и Аглая ушли в гиблое место ради спасения их людей, значит, не было на купеческом роду предательства. Было лишь великое таёжное лихо, с которым двое двоедушников теперь воевали один на один.
А в это самое время, за много верст от Карагайской, тропами Лешего пробирались двое.
Тайга вокруг них больше не щерилась острыми ветвями и не пыталась запутать след. Подарок — ржаной хлеб и отколотый Аглаей кусок сахарной головы — задобрил ворчливого лесного духа. Леший сдержал своё слово: звериная, потаённая тропа, невидимая для простого человеческого глаза, сама ложилась под их сапоги. Деревья мягко расступались, кусты черники и папоротника укрывали их шаги, а вековые ели защищали от ледяного горного ветра.
К исходу второго дня пути по этой тайной стёжке они вышли к Русалечьему озеру.
Это было странное, заколдованное место, сокрытое в глубокой чаше между тремя гранитными утесами. Вода в озере была неподвижной, гладкой, как чёрное зеркало, и такой прозрачной, что на глубине угадывались бледные очертания утонувших веков назад лиственниц. Над водой стлался лёгкий, жемчужный туман, пахнущий кувшинками, сырым серебром и цветущей таволгой. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая хмурое небо в багровые и золотые тона, и эти отсветы дрожали на зеркальной глади, точно капли свежей крови на тёмном шелке.
— Пришли, — тихо сказал Арсений, опуская на мох свой суковатый посох. Его карий глаз смотрел устало, по-человечески, а зелёный кошачий — чутко расширился, ловя малейшее движение тумана. — Здесь лагерем встанем. Надо до рассвета переждать.
Аглая устало опустилась на поваленный ствол сосны, пахнущий смолой и нагретой за день хвоей. Силы её были на исходе, но внутри царил удивительный, звенящий покой. Екатеринбург с его пыльными чертежами, лекциями по минералогии и одинокой старостью Таисьи больше не казался ей далёким сном. Он стал прочным фундаментом её новой, молодой силы. Теперь она точно знала, что порода этих гор — живая, и эта живая порода связала её с Арсением прочнее, чем любая тектоническая плита.
Ведмак шагал споро и бесшумно, со своей кошачьей повадкой, развёл небольшой костерок в углублении между камнями. Сухие сучья дружно затрещали, выбрасывая в сумерки сноп весёлых золотых искр. Арсений пододвинул к Аглае кружку с горячим, горьковатым отваром трав, а сам сел напротив, подперев кулаком обветренный подбородок.
Они долго молчали, слушая, как потрескивает огонь и как далеко на озере с тихим плеском расходится кругами вода — точно русалки резвились в глубине, подглядывая за пришельцами, но подойти близко не смели, чуя ведьмачью силу.
— Знаешь, Тая… — вдруг тихо, нарушая тишину, произнёс Арсений. Его голос прозвучал необычно мягко, потеряв свою привычную таёжную суровость. — Я ведь в избе своей много лет один куковал. Кот во мне мышей ловил, человек по прошлому выл, а вокруг только волки да Леший. Думал — всё, отжил я своё человеческое, осталась одна ведьмачья шкура. А как ты у печи моей проснулась… Словно искра какая в сухой трубе проскочила. Чистая искра, живая.
Аглая подняла глаза от кружки, глядя на него сквозь колеблющееся пламя костра. Искры от горящих сосновых веток взлетали вверх, отражаясь в его разномастных глазах.
— Я ведь тоже думала, что умерла насовсем, Арсений, — тихо ответила она, и на её губах появилась мягкая, женская улыбка. — В той маленькой квартире на окраине Екатеринбурга, с котом на груди… Думала, осталась от меня только горсть пепла да полевые дневники. А здесь… Смотрю на эти горы, на этот туман над озером, и чую — я только сейчас жить начала. Настоящей жизнью, полной. С тобой рядом.
Арсений поднялся, сделал два шага вокруг костра — бесшумно, мягко ступая с носка на пятку, как привык ходить его внутренний кот. Он опустился на колено рядом с ней, положив свои большие, узловатые ладони на её колени. Его человеческий карий глаз смотрел с такой глубокой, щемящей нежностью, что у Аглаи перехватило дыхание, а зелёный кошачий — мерцал тёплым изумрудным светом.
— Своя ты мне, Тая. Намертво гора нас связала, — хрипло выдохнул он, наклоняясь ближе. — Не отпущу тебя. Ни в какое будущее не отпущу, ни под землю к Хозяйке не отдам. Моя ты девица. Моя барышня с долгой памятью.
Аглая порывисто протянула руки, обнимая его за шею. Её пальцы запутались в его жестких волосах, прижимая ведьмака к себе. Объятия их были нечётными, крепкими, ломающими весь горный холод, что копился вокруг озера. Они прижались друг к другу так плотно, словно пытались стать одним монолитным камнем, который не сможет расколоть ни одно таёжное проклятие. Арсений уткнулся лицом в её пуховый платок, шумно вбирая в себя её запах — запах хлеба, полыни и живого девичьего тепла.
— И я тебя не отпущу, ведьмаче, — прошептала она прямо ему в губы. — Тракторная твоя хватка, кот ты мой упрямый… Мы вместе до конца пойдём.
Арсений приподнял её лицо за подбородок, всматриваясь в её бледные, чуть подрагивающие губы. Между ними снова проскочила та самая искра, безумная, горячая электрическая духа, которая зажгла в их душах небывалый огонь. Он наклонился ниже, и их губы встретились в новом, долгом и жарком поцелуе.
Этот поцелуй на берегу Русалечьего озера был совсем не похож на тот первый, робкий поцелуй на кручах. Он был властным, согласным, полным той дикой, первозданной страсти, которая рождается только между двумя чужаками, нашедшими друг друга посреди чужого и враждебного века. Озеро вокруг них тихонько вздыхало, туман жемчужными клубами окутывал их колени, скрывая влюблённых от глаз подземной чуди. Земля под ними казалась надёжной и вечной, и в этот миг ни Аглая, ни Арсений не думали о том, что ждёт их завтра у вершины Медной горы. Они были здесь. Они были живы. Они любили.
Когда Арсений неохотно отстранился, тяжело переводя дыхание, его губы тронула кривая, но бесконечно счастливая улыбка. Он аккуратно поправил прядь волос, выбившихся из-под её платка, и легонько щелкнул её по носу.
— Ну, пава… Теперича нам никакая Хозяйка не страшна. Передохнём чуток — и в путь. Надо батюшку твоего у Полоза выменивать. Чует моё кошачье нутро — купец твой в большую кабалу подземную угодил, раз Васька его на стоянке потерял. Но мы его вырвем. Нам ли, уральским двоедушникам, перед змеями пасовать?
Аглая согласно кивнула, прижимаясь головой к его плечу. Костёр тихо догорал, выбрасывая в чернеющее звёздное небо последние золотые искры, а над зеркальной гладью Русалечьего озера плыла глубокая, чистая человеческая ночь, согретая их обретённым счастьем.

Глава 20. Ленты для озёрных мавок.

Ночь над Русалечьим озером не принесла темноты — она принесла морок.
Туман, что с вечера лениво стлался над чёрным зеркалом воды, к полуночи загустел, разбух, налился призрачным, фосфорическим сиянием. Он пах одуряюще и сладко: цветущей таволгой, болотным серебром, прелой кувшинкой и тем глухим, застойным омутом, от которого у честного человека кровь в жилах стынет. Вода в озере стояла неподвижно, не шелохнувшись, точно литая из тёмного стекла. В её бездонной глубине, между затонувшими веками назад лиственницами, угадывалось какое-то шевеление — бледные, фосфорические искры лениво перетекали с сучка на сучок, словно там, на самом дне, горели гнилые подземные свечи.
Арсений не спал. Он сидел у затухающего костра, положив ладони на суковатый ведьмачий посох. Его карий человеческий глаз был прищурен, подёрнут усталостью, а зелёный кошачий — расширился во всю чёрную щель зрачка, ловя малейшее движение туманных клубов. Кот внутри него беспокойно прядал ушами, чуя воду, чуя чужую, холодную кровь, которой не место на земных тропах.
Аглая дремала, привалившись плечом к его суконному кафтан. Две её памяти давно сплавились в одно целое, и теперь этот таёжный, страшный мир не казался ей чужим. Она, Таисья-геолог из Екатеринбурга, знала, что под этими хребтами бьются тектонические жилы, а она, купеческая дочь Аглая, чувствовала, что Урал вокруг дышит первозданной, дикой магией.
Вдруг туман над водой колыхнулся, пошёл кругами, точно от брошенного камня. Из жемчужной хмари, без единого всплеска, одна за другой начали подниматься они.
Мавки. Озёрные русалки.
Они плавно выплывали из чёрной глубины, точно бледные лилии, распускающиеся в ночи. Обличьем — девки, статные, хрупкие, с точёными белыми плечами, от которых в полумраке шло слабое, мертвенное свечение. Сарафаны на них были сотканы из речной пены и туманных нитей — полупрозрачные, мокрые, облепившие холодные тела, точно саван. А волосы… волосы у русалок были длинные, до самой воды, но цвета тусклого, нецелованного золота, перевитые склизкой тиной и речным жемчугом.
Лица их были дивной, пугающей красоты, да только красоты застывшей, как высеченная изо льда порода. Губы — синюшные, бескровные, растянутые в кривых, нехороших улыбках. Глаза у мавок были огромные, круглые, но без зрачков — сплошная мутная зелень озёрной стоялой воды, в которой отражался бледный свет умирающего костра. Они покачивались на воде, точно камыш на ветру, и туман послушно вился вокруг их полупрозрачных пальцев.
— Ох, пришли… Пришли живые-то к нашей водице… — загалдели они тонкими, напевными голосами.
Звук этот был страшный, он не из горла шёл — шёл ниоткуда, вибрировал прямо в ушах, точно серебряная струна плакала или ветер в пустой трубе завывал. От этого пения у простого мужика умишко разом отнялся бы, ноги сами в чёрный омут понесли бы.
— Пришли, пригожие… А мы тут одни-одинёшеньки кукуем, в тине путаемся, — запричитала самая ближняя мавка, подплывая к каменистому берегу. Её прозрачные пальцы, увенчанные острыми, серыми когтями, уцепились за мокрый валун. — Девять их было, как к нашему озеру вышли… Девять мужиков, сильных да ладных. Мы им ручками махали, мы им косы свои золотые казали, играть звали в омуток, на мягкую травку водяную… А они крестились, дураки, ружьями своими махали, плевались! Не захотели с нами поиграть казаченьки, обидели девок озёрных! Да только троих-то мы всё равно на самое дно затянули, убаюкали в тине, натешились… Шестеро дальше пошли, напуганные, помятые, спины не разгибали! Осталось шесть штук-то от их отряда, утекли к горе!
Другие русалки закивали космами, захныкали тонко, притворно, и этот плач их был похож на писк раненого зайца в чаще.
— Троих затянули, троих на дно уложили… — зашелестели голоса по озеру. — Зато ведьмак вон какой сидит! Разноглазый, ладный, плечистый! Ишь, как глазком зелёным зыркает, точь-в-точь наш кум водяной! Поиграй с нами, ведьмаче! Иди к нам в туманчик, мы тебе косы расчешем, мы тебе сердце холодком остудим, все печали твои земные смоем! Иди, пригожий, поиграй…
Самая смелая мавка высунулась из воды по пояс, качнула белыми грудями, прикрытыми золотыми прядями, и протянула к Арсению прозрачные, леденящие руки. Ведьмак глухо, утробно зарычал, точь-в-точь как рассерженный лесной кот. На лбу его вздулась вена, зрачок зелёного глаза сузился в тонкую иголку, а пальцы намертво вцепились в посох. Морок мавок уже ложился ему на плечи тяжёлым, удушливым грузом, кошачья натура рвалась наружу — зашипеть, броситься, вцепиться когтями в водяную нечисть.
Тут Аглая резко расмахнула глаза. Сон слетел с неё в одно мгновение. Увидев, как бледные твари тянут свои когтистые лапы к её мужчине, как Арсений застыл под их напевным гипнозом, внутри неё вспыхнула такая бешеная, горячая бабская ярость, что екатеринбургский геолог и купеческая дочь разом растворились в чистом гневе.
— А ну пошли вон, твари болотные! — рявкнула Аглая так, что эхо её голоса раскатилось по гранитным утёсам, заглушая русалочий писк.
Она вскочила на ноги, загораживая собой Арсения. В глазах её горели такие яростные, живые искры, что мавка на валуне испуганно отпрянула назад, в воду, обдав берег бледными брызгами.
— Ишь, разгулялись, потаскухи омутные! — продолжала кричать Аглая, подбоченясь и наступая на самую кромку воды. — К кому лапы свои холодные тянете?! К ведьмаку моему?! Нашёлся вам жених! Хвосты свои облезлые в тине расправьте и сидите тихо, пока я вам всё озеро чабрецом да полынью не выжгла! Будете тут ещё глазами своими тухлыми зыркать! Играть им захотелось! Я вам сейчас так поиграю, вовек костей речных не соберёте!
Русалки притихли, испуганно захлопали круглыми зелёными глазами. Живой, яростный человеческий крик ломал их призрачный морок, как обух ломает хрупкий речной лёд. Они зашипели обиженно, заплескались, судорожно кутаясь в туманные сарафаны.
Аглая рванула с плеча холщовый мешок, запустила руку внутрь и выхватила узелок с атласными лентами и костяными гребнями — теми самыми, что Арсений велел взять ещё дома, из шкатулки под божницей.
— Нате! Подавитесь, девки проклятые! — Аглая с размаху швырнула яркие ленты прямо в воду.
Красные, синие, зелёные и жёлтые атласные полосы змейками легли на чёрное зеркало озера, мгновенно заискрившись в зелёном тумане. Следом она бросила костяные гребни с вырезанными вещими птицами. Гребни с тихим плеском качнулись на воде.
— Нате вам ленточки шёлковые, нате гребни резные, красу свою убогую расчёсывать! — тяжело дыша, бросила Аглая, сверкая глазами. — Только ведьмака моего не трогайте и дорогу к горе кажите! С добром мы к вам, с гостинцем, как Леший учил! Принимайте подношение да языки свои поприкусите!
Мавки, увидев такое богатство, разом позабыли про ведьмака. Они с визгом, перегоняя друг друга, бросились к ярким шёлковым лентам. Хватали их тощими прозрачными пальцами, примеряли к золотым косам, кружились в воде, разглядывая костяную резьбу на гребнях. Радость их была дикой, ребячливой и страшной. Самая старая мавка, вплетая красную ленту в свои пахнущие тиной волосы, подплыла ближе к берегу. Её лицо чуть смягчилось, ледяная гримаса уступила место удивлённому почтению.
— Ох, уважила… Справная ты девка, ярая, — пропела она, покачиваясь на волнах. — За ленты да за гребни резные не тронем мы вас. Живите пока, дышите своим сухим воздухом. И дорогу к горе укажем, как просили… Вон туда тропа ложится, по самому каменистому распадку, мимо Белого ключа. По ней выжившие шестеро казаков и купец ваш дурной топали, к самой горе вышли. Ступайте и вы, коли сил не жалко.
Мавка резко перевернулась, сверкнув белым прозрачным бедром, и вместе с другими русалками ушла на глубину. Жемчужный туман над озером начал стремительно таять, фосфорический свет угас, оставив лишь ровную, предрассветную тишину.
Арсений тяжело, со свистом вздохнул. Он опустил голову и сокрушённо покачал ею.
— Троих, значит, затянули… — ведьмак привалился к посоху, и плечи его по-человечески поникли. — Эх, пропали мужики. Троих казаков омут прибрал, и ведь не удастся их спасти, Аглаюшка, никак не удастся. Из русалочьих когтей, коли они на самое дно человека уложили и натешились, обратно живую душу не вынуть. Вода их запеленала, тина очи закрыла. Сгинули сыны станичные, упокой господи их души…
Он поднял на Аглаю глаза, и в его карем взгляде промелькнула глубокая благодарность. На губах ведьмака появилась кривая, слабая ухмылка.
— Ну и рявкнула ты на них, Таечка… Кот во мне со страху чуть на сосну не взлетел. Ярая ты у меня баба, истинно говорю. Никакой морок тебя не берёт. Пошли, пава. Шестеро выживших к горе направились, надо спешить, пока Хозяйка Медная или Полоз остальных не прибрали.
Они быстро собрали мешки. Лес вокруг Русалечьего озера стоял суровый, настороженный. Огромные, вековые лиственницы тянули к небу корявые лапы, мох под ногами был влажным, скользким. За каждым кустом шиповника угадывались острые выходы гранитных пород — гора подпускала их к своему сердцу.
Они направились к горе по указанному мавками пути — круто вверх, мимо Белого ключа, где ледяная вода с глухим рокотом пробивала себе дорогу сквозь яшмовые валуны. Крутая тропа ложилась под ноги злая, каменистая, засыпанная серой сланцевой крошкой. Сапоги скользили, Аглая часто хваталась за рукав кафтана Арсения, и каждый раз между их пальцами проскакивала та самая, живая человеческая искра, согревавшая их среди горного холода.
К полудню извилистая тропа вывела их к огромной, тёмной пещере — тому самому каменному свору на террасе скал, где оставшиеся шестеро казаков и купец провели свою последнюю совместную ночь перед тем, как окончательно разделиться.
Здесь царило мёртвое, жуткое запустение. Ледяной ветер вершин гулял под высокими сводами, шуршал сухой холстиной, брошенной в спешке. Аглая остановилась посреди пещеры, оглядываясь. Под ногами темнели глубокие, размазанные борозды в каменистом грунте — следы недавней стоянки.
В самом центре пещеры они нашли остатки костра. Прогейшие, затянутые сизым, холодным пеплом угли, от которых всё ещё слабо пахло ржаным дымом и человеческим потом. Чуть поодаль валялась растоптанная охапка сушняка — тот самый хворост, за которым ушёл и не вернулся её безумный отец, Илья Ветров, угодивший прямо в лапы к Великому Полозу.
Арсений опустился на колено, припал ладонью к холодному пеплу кострища, долго всматривался в глубокий отпечаток кузнечного колуна на каменном полу. На его ладони зажглась зелёная искра — внутренний кот ведьмака читал следы, как открытую книгу.
— Тут они ночевали, Аглаюшка, — глухо сказал он, поднимаясь во весь рост. — Нас здесь шестеро выживших опередили. Отсюда их пути разошлись: трое к Хозяйке под землю ушли, купец твой к Полозу подался, а Васька с Егоркой назад к станице повернули. Мы на самом пороге стоянку нашли. Доставай зеркальце серебряное, чабрец из кисета вытряхивай. Начинается наш главный торг за твоего батюшку.
Аглая твёрдо кивнула, сжимая в кармане юбки холодное серебрёное стекло. Екатеринбург остался далеко в будущем, Карагайская станица бунтовала позади, а впереди их ждало великое подземное лихо Медной горы, и отступать им было некуда.

Глава 21. Малахитовый пир.

Из тёмного зева пещеры, прямо навстречу им, соткавшись из зеленоватого, фосфорического полумрака, вышла она сама.
Хозяйка Медной горы встретила их на самом пороге. Высокая, статная, в платье из шелкового, переливающегося живым блеском малахита, с косами цвета лесного мха . Её изумрудные глаза смотрели без злобы, но с той древней, пронзительной глубиной, от которой у простого человека кровь застывает в жилах. Она оглядела Арсения с его разномастными глазами, заглянула в лицо Аглае, в чьем взгляде спаялись воедино две памяти, и тонко, загадочно улыбнулась.
— Ну, здравствуйте, двоедушники, — пропела она голосом, похожим на журчание подземного ручья по камням. — Не с кайлом пришили, не с ружьем, а с поклоном. Знаю, зачем пожаловали. Проходите в мои чертоги. Будьте гостями.
Арсений и Аглая переглянулись. Отступать было поздно, и они согласно кивнули.
Они шли за ней вглубь горы, и перед ними открывались палаты дивной, нечеловеческой красоты. Стены высились гладкими срезами густо-зелёного малахита с тёмными, кружевными наплывами; пол под ногами отливал багряной, узорчатой яшмой , а с потолка свисали тяжёлые, прозрачные гроздья горного хрусталя, сиявшие внутренним, живым светом. Аглая, в которой геологический опыт остался восхищённо замерла перед первозданным совершенством природы, искренне покачала головой:
— Какая порода… Какая точная, чистая огранка. Ни один человеческий мастер, Хозяйка, вовек не сможет так передать душу камня. Это великое мастерство. Настоящее чудо.
Подземная дева обернулась, и её каменное сердце явно дрогнуло от похвалы. Глаза её довольно блеснули изумрудным огнем.
— Хвалишь — и то ладно. Люди всё больше норовят отколоть кусок побольше да утащить, а красу увидеть не могут. Садитесь за стол, путники.
Прямо из яшмового пола вырос тяжёлый резной стол, заставленный каменными кубками и яствами . Они сели. Аглая, не теряя времени, полезла в свой холщовый мешок, бережно достала отрез синего атласа — ровно два аршина, не жалея — и плавно расстелила ткань перед Хозяйкой. Гладкий шёлк заиграл глубокими синими переливами под хрустальными сводами.
Хозяйка так и замерла. Её тонкие пальцы с серыми коготками потянулись к ткани, принялись ласково гладить прохладный атлас. Лицо девы раздобрело, на щеках проступил едва заметный румянец.
— Ох… Какая гладь, какая синева, — прошептала она, и в голосе её прорезалась простая женская слабость. — У меня ведь камней этих — пруд пруди, золото под ногами валяется, есть их могу… А вот платья пошить нового не из чего. Под землей шёлк не растёт, холстину не ткут. Уважила ты меня, девка, ох, уважила!
Арсений, улучив минуту, осторожно ударил посохом о пол и обратился к раздобревшей владычице:
— Раз подношение наше по душе тебе, Хозяйка, отпусти ты с миром троих казаков, что у тебя в залах каменными статуями стоят. Савелия. Ржавого да немого громилу. Не со зла они шли, морок их попутал.
Хозяйка оторвала взгляд от синего атласа, помрачнела на мгновение, но уговор есть уговор.
— С добром пришли, с поклоном — ладно. Так и быть, отпущу. Только много это — троих-то разом за один отрез отдавать. Немого забирайте насовсем, у него душа верная, не жадная была, он товарищей прикрыть хотел, когда те с ума сходили. А вот тем двоим — дыму да ржавому, у которых карманы от моих самоцветов лопались, — просто так воля не дастся. Приказываю им три года работать на руднике, что я тут одному знакомому мастеру открыла. Пусть спины погнут, долг горе отдадут. Открою им тайный ход, пусть идут работать. А коли сбегут али полениться вздумают — в ту же секунду обратно в камень вернутся! Навечно!
В глубине палат раздался глухой треск, каменные оковы спали, и трое выживших казаков, шатаясь и с трудом разминая ожившие суставы, показались в проходе. Немой громила крепко сжал свой топор, поклонился Аглае и Арсению в пояс, подхватил под руки бледных, испуганных охотника и каторжника и потащил их прочь, к указанному Хозяйкой рудничному ходу.
Казаки ушли, а Аглая и Арсений остались пировать в гостях у подземной царицы . Вино в каменных кубках было сладким, хмельным, ломающим остатки усталости. Завязался долгий, откровенный разговор. Арсений, пригубив кубок, вздохнул и рассказал Хозяйке всю их историю — и про безумного купца Степана Ветрова, и про то, как троих казаков мавки на дно Русалечьего озера утащили.
— Эх, людей тех, что у русалок, уже не спасти, — сокрушался ведьмак, качая головой. — Вода их запеленала. А купец… Полоза это забава.
Хозяйка прикусила губу, изумрудные глаза её удивленно округлились.
— Полоз проснулся? — выдохнула она, качнув головой. — Вот ведь озорничает старый змей, никак не уймется! Ну ничего, почудит малость, золотом поиграет, да скоро опять спать лет на пять ляжет. А людей-то спасти можно, ведьмаче. У Полоза в самых глубоких тайниках родник есть с живой водой. Коли той воды испить, любой морок сойдёт, и те, кто на дне озера лежат, оживут, и купец твой из змеиной кабалы выйдет. Да только договориться с Полозом трудно, жаден он до жути. Зачем вам эти хлопоты? Оставайтесь-ка лучше у меня жить! Будете моими мастерами, чертоги украшать станете, горя знать не будете!
Аглая поблагодарить хотела, попятилась чуть назад, и вдруг в кармане её пышной купеческой юбки что-то ярко, ослепительно блеснуло чистым серебром. Маленькое серебрёное зеркальце, ломающее морок , на мгновение поймало свет хрустальных сводов.
Хозяйка Медной горы вскинулась, змеиные узоры на её платье тревожно задвигались.
— А это что у тебя там? — хищно спросила она, вытягивая шею. — Что за стекло дивное серебром отливает? Ну-ка, покажи!
Арсений мгновенно подался вперёд, заслоняя Аглаю плечом, и нахмурился:
— Да не надо тебе это, Хозяйка. Ерунда то, безделка человеческая, стекла кусок. Не девичье это дело — в чужие карманы заглядывать.
Но Хозяйку было уже не остановить. Женское любопытство пуще каменной воли упрямилось.
— А я поменяться хочу! — капризно притопнула она ножкой, и по пещере прокатился лёгкий гул. — Неси сюда свою безделку! А взамен я тебе вот что дам!
Она повела рукой, и прямо из стены выдвинулась маленькая, дивной работы малахитовая шкатулочка. Крышка её откинулась, и Аглая ахнула: внутри на бархатном мху лежали тяжёлые бусы, резной гребень и заколки, искусно выточенные из чистейшего, шелковистого малахита. Камни эти переливались так, словно в них была заперта вся зелень весенней тайги.
Аглая, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, шагнула вперёд и протянула Хозяйке закрытое серебряное зеркальце, забрав взамен заветную шкатулку.
Хозяйка жадно схватила зеркальце, повернула его к себе и откинула серебряную крышку. Она глянула в чистую, серебрёную амальгаму, ломающую любой земной и подземный морок… и застыла.
Её губы замерли на полувздохе, изумрудные глаза широко распахнулись, отражая её собственную неземную красоту. Начиная от пальцев, державших серебро, по шёлковому платью побежала тяжёлая, глухая серость. В одну секунду Хозяйка Медной горы превратилась в безупречную, монументальную малахитовую статую, застыв посреди собственных палат в немом восхищении.
Аглая испуганно прижалась к Арсению, пряча шкатулку за пазуху.
— Арсений… Она что… умерла? — испуганно прошептала девица, глядя на каменное изваяние.
Ведмедь мягко приобнял её за плечи, увлекая к выходу из палат. Его кошачий глаз понимающе прищурился.
— Да нет, Таечка, жива она, — тихо, с ухмылкой ответил ведьмак, шагая с носка на пятку по яшмовому полу. — Это она от красоты своей собственной застыла. Увидела себя в серебряном стекле без морока, налюбоваться теперь не может. Ничего, отойдет со временем, как наглядится. А нам припустить надо, пока змеиный царь Полоз окончательно со своим родником под землю не уполз.
Они поспешили прочь из затихших малахитовых палат, унося с собой спасённые души и тайну живой воды.

Глава 22. Живая вода Великого Полоза.

Тайга не радовалась пришельцам, но и ходу не заступала. Старый ворчливый Леший, хоть и поминал людской род недобрым словом за каждую сломанную ветку, а всё же сдержал своё таёжное слово. После малахитовых палат застывшей Хозяйки, когда Аглая и Арсений вновь выбрались под низкое, свинцовое сибирское небо, лесной дух соткался прямо из косматого елового выворотеня. Он молча повёл корявым пальцем, указывая новую стёжку, и вывел их по короткой, тайной тропе аккурат к тому месту, где купец Илья Ветров встретился с Великим Полозом.
Это была глухая, притиснутая тремя скальными кручами прогалина у самой речной кромки. Вековые угрюмые лиственницы стояли здесь так тесно, что сквозь их косматую хвою едва пробивался блёклый предрассветный свет. Воздух пах сыростью, горелым торфом и тяжёлым, замогильным холодом, который всегда ползёт из глубоких пещерных трещин.
Аглая и Арсений ходили по этой прогалине, искали купца, заглядывали под каждый замшелый выворотень, но так и не нашли его. Земля здесь была взрыта, усыпана обломками старого хвороста, который Купец выронил из рук, когда перед ним развернулись золотые кольца, но самого купца и след простыл. Только наносная серая пыль слабо отливала едва приметными золотыми искрами, кои уже затягивало утренней росой.
— Нет его тут, Тая, — хмуро бросил Арсений, опираясь на свой суковатый посох. Его карий человеческий глаз уставился под ноги, а зелёный кошачий — тревожно сузился в вертикальную щелку, ловя чужой, змеиный запах, от которого кот внутри ведьмака вставал дыбом. — Опоздали мы. Увёл змей твоего батюшку в свои подземные норы.
— Не может быть, чтобы совсем следа не осталось, — упрямо выдохнула Аглая. Она крепче прижала к груди малахитовую шкатулку, выменянную у Хозяйки, и решительно шагнула вперёд. — Пошли дальше, Арсений. Полоз — царь над золотом, но греться он выползает под земное солнце как обычный змей. Кот твой чует, где тепло? Вот туда и пойдём.
Они пошли дальше по глухому, заваленному буреломом лесу, пробираясь сквозь колючие заросли дикого шиповника и цепкого папоротника. Урал вокруг них дышал тяжело, натужно, точно огромный великан ворочался в своей каменистой постели перед скорой зимой. Гранитные выходы породы становились всё выше, они топорщились из земли, как старые, серые рёбра хребта.
Отойдя от прогалины на добрую версту, они внезапно увидали огромный, выбеленный ветрами валун, одиноко высившийся посреди небольшой замшелой поляны. Сверху на этот валун падал редкий луч холодного утреннего солнца, и прямо на нём, свернувшись тяжёлыми кольцами, лежал Великий Полоз и грелся.
Зрелище это было такой дикой, первозданной красоты, что у Аглаи на мгновение перехватило дыхание. Змей был огромен — толщиной в вековую лиственницу, а чешуя его при каждом медленном вздохе переливалась чистым, тяжёлым червонным золотом, бросая вокруг яркие, слепящие искры. На его узорчатой, крупной голове тускло поблёскивала природная корона, а огромные человеческие глаза — бездонные, мудрые и страшные, наполненные подземным жаром — были полуприкрыты. Он дремал, впитывая скудное земное тепло, и от его исполинского тела шёл такой жар, что мох вокруг валуна высох и превратился в жёлтую пыль.
При виде извечного врага кот внутри Арсения не выдержал — ведьмак низко, утробно зашипел, выставив вперёд посох, а зрачки его зелёного глаза расширились, заняв всю радужку.
Полоз медленно приоткрыл один глаз. Тяжёлый, пламенный взгляд змеиного царя упал на пришельцев. Золотые кольца зашуршали с сухим, металлическим треском, точно по камням пересыпали тысячи монет.
— А-а-а… двоедушники пожпловали, — голос Полоза раздался прямо в их головах — низкий, утробный, отдающийся гулом в подошвах сапог.
— Знаю, знаю, зачем пришли. Хозяйку мою серебряным стеклом обманули, мастеров её рудничных сманили… Теперь ко мне в тайгу лезете? Думаете, со мной такие же человечьи штучки пройдут?
Аглая решительно выступила вперёд, мягко положив ладонь на напряжённое плечо Арсения, усмиряя его кошачий гнев. Она знала, что с хтонической силой нельзя воевать силой — здесь нужны были почтение и правильный торг, как учил Леший.
— Не с войной мы к тебе пришли, Великий Полоз, — ласково, нараспев проговорила Аглая, склоняясь в глубоком, уважительном поклоне. — С поклоном пришли, с добрым гостинцем. Знаем твою силу, почитаем твою власть над зем Джными тайниками. Не гневайся на нас, смертных.
Она поспешно полезла в холщовый мешок и достала то последнее, что у них оставалось от домашних сборов — тяжёлый глиняный горшок с сотовым, янтарным мёдом и оставшуюся часть сахарной головы, от которой ещё для лешего был отколот увесистый кусок. Она подарила ему мёд и сахар, бережно уложив дары у самого подножия огромного валуна. Пахучий, сладкий аромат июльского луга и чистая сахарная сласть мгновенно поплыли по поляне, смешиваясь с запахом нагретой хвои.
Полоз пригнул свою огромную золотую голову к самой земле. Его раздвоенный чёрный язык на мгновение высунулся, коснулся восковых сот, попробовал белый сахарный край. Чешуя его заиграла мягкими, тёплыми переливами, и золотой змей заметно подобрел. Он шумно, со свистом выдохнул горячий воздух, отчего сухие листья вокруг подарков закружились маленьким вихрем.
— Сладко… Давно меня земной сладостью никто не привечал, — пророкотал Полоз, возвращаясь на валун и вновь сворачиваясь в кольца. — Всё больше с пищалями лезут, землю мою копают, корыстью исходят. Ладно, девка. Принял я ваши дары. Но коли ты про отца своего купеческого просить пришла — зря губы сушишь. Купца Илью Петровича только через три года отпущу. У нас договор, понимаешь? Сами они со мной за руки сошлись.
Купец предо мной на колени встал, отрекся от торга человеческого. Теперь он три года будет моим верным слугой под землёй — клады потаённые откапывать, кои людишки глупые ищут, да мне приносить. Которые богатства мы глубже в породу спрячем, чтоб вовек никто не дотянулся, а которые и вовсе в другие места утащим, подальше от греха. Слово его скреплено, печать земли на нём лежит. Отслужит три года — вернётся живым, да таким богатым, что цари завидовать станут. А раньше — и не думай. Змеиное слово обратно не ходит.
Аглая горько вздохнула, чувствуя, как слёзы подступают к глазам. Три года под землей, в серых сырых шурфах, среди змеиного отродья… Выдержит ли старый отец такую долю? Но геологический разум Таисьи подсказывал ей: Полоз не врет, договор не сломать даже ведьмачьей силой.
Тогда Арсений шагнул вперёд, ударив посохом о земную твердь. Его кошачий глаз сузился, всматриваясь в золотую чешую змея.
— Про договор мы поняли, царь змеиный, — глухо сказал ведьмак. — Пусть купец свой долг земле отдает, коли жадность его умишко спалила. Но Хозяйка нам поведала, что есть в твоих глубоких тайниках родник с живой водой . Та вода любой пещерный морок снимает, жизнь возвращает тем, кого урал погубил. Дай нам этой воды, Полоз. Уважь ведьмака и девицу, раз мы к тебе с добром пришли.
Полоз долго молчал, уставившись на них своими огромными человеческими глазами. Золотая корона на его голове тускло поблескивала в предрассветных сумерках. Наконец он криво ухмыльнулся, обнажив острые золотые клыки.
— Хозяйка, значит, разболтала… — прошипел он, качнув головой. — Налюбовалась серебром своим, раздобрела. Ну ладно. Воды я вам дам. За хлеб-соль Лешего, за синий атлас сестрицы моей, да за мёд ваш сладкий — не пожалею.
Змей плавно повел хвостом, ударил по гранитной трещине в валуне. Из самой глубины камня, с тихим кристальным рокотом, выплеснулась струйка чистейшей, светящейся изнутри голубоватым огнем влаги. Она сама собой заполнила одну из зеленых стеклянных бутылей, что Арсений велел взять из чулана еще дома. Бутылка наполнилась до самого горлышка, и Арсений споро забил её деревянной пробкой.
— А воды живой дам но только на троих человек, — строго прервал их радость Великий Полоз, и голос его сделался холодным, как подвальный лёд. — Ровно три глотка там, три души спасти можно, ни каплей больше. Хотите — спасайте тех, кто на дне Русалечьего озера лежит, хотите — себе оставляйте, для вечной жизни да молодости ведьмачьей. Сами решайте, как этим богатством распорядиться. Людская жизнь — она короткая, а три глотка этой воды могут вас самих с землёй сравнять, веками жить будете, горя не зная. Решайте. А теперь уходите прочь с моей поляны, пока солнце высоко греет!
Полоз резко развернулся, кольца его рванулись вперед, вздымая тучу золотых искр, и огромный змей беззвучно соскользнул с валуна прямо в глубокую пещерную расщелину. Земля у них под ногами в последний раз глухо вздохнула, и поляна снова погрузилась в обычную, суровую таёжную тишину.
Арсений бережно убрал заветную зелёную бутыль с живой водой на самое дно холщового мешка, обложив её сухой полынью, чтобы не разбилась в пути. Он обернулся к Аглае, и в его разномастных глазах горел сложный, мучительный выбор.
— Три глотка, Таечка… — тихо, с затаённой грустью сказал ведьмак, прижимая её к своему плечу. — Ровно на троих человек. Троих казаков мавки на дне озера убаюкали, мы сами их голоса в тумане слышали. Хочешь — вернёмся к озеру, оживим парней, в станицу к матерям вернем. А хочешь… себе оставим? Мы ведь с тобой оба чужаки в этом веке. Половину этой воды испьем — и вовек стареть не будем, триста лет вместе по уралу ходить станем, никакая смерть нас не возьмет. Как решишь, душа моя? Чье сердце в тебе сейчас громче говорит — екатеринбургского ученого али купеческой дочки?
Аглая посмотрела на свои ладони, потом перевела взгляд на угрюмые кручи Медной горы, где под землёй её отец Степан уже ломал ногти о гранитные жилы, отрабатывая свой трехлетний змеиный срок. Две её памяти — старой одинокой Таисьи и юной Аглаи — окончательно спаялись в одну великую человеческую совесть.
— К озеру пойдём, Арсений, — твёрдо, без тени сомнения сказала она, прижимаясь к его горячей ведьмачьей груди. — К русалкам вернёмся. Нам чужого века и чужого бессмертия не надо. Мы свою жизнь честно проживём, сколько богом отпущено — тридцать лет ли, сорок, но зато людьми останемся, а не каменными идолами. А парней спасать надо. Их бабы в Карагайской станице все очи выплакали. Пошли назад, ведьмаче. Кот твой дорогу обратно помнит?
Арсений широко, открыто улыбнулся, и его карий человеческий глаз засиял небывалым, чистым светом. Он легонько щелкнул её по носу, перехватил посох посредине и увлёк за собой обратно по тайной тропе Лешего.
— Помнит, Таечка. Всё помнит. Пошли, пава моя ярая. Нас дома ждут.
Они поспешили прочь из каменистого распадка, оставляя позади золотые кольца Полоза и суровые тайны недр. Впереди их ждало Русалечье озеро, Карагайская станица.

Глава 23. Утопленники.

Тайга позади Аглаи и Арсения тяжело вздыхала, роняя последние пожелтевшие листья на сырой ковёр мха. Вес зелёной стеклянной бутыли, наполненной живой водой Великого Полоза, приятно оттягивал походную суму ведьмака. Вода внутри сосуда едва заметно мерцала голубоватым, потусторонним светом, пробивавшимся сквозь плотную мешковину. Но радоваться было рано. Времени оставалось в обрез: души казаков, сгинувших в пучинах гиблого озёрного урочища, томились в русалочьем плену, и медлить было нельзя.
— Поспешать надо, Тая, — не оборачиваясь, хмуро бросил Арсений.
Его суковатый посох с тихим стуком опускался на узловатые корни лиственниц. Зелёный кошачий глаз ведьмака, ещё недавно горевший диким огнём в присутствии Змеиного Царя, теперь сузился в тонкую щёлочку. Он чуял другой запах — застойной озёрной воды, кувшинок, болотной гнили и сладковатого, дурманящего девичьего смеха, от которого у обычного человека кровь стыла в жилах.
Аглая, крепко прижимая к себе малахитовую шкатулку, едва успевала за широкими шагами своего спутника. В её голове, где причудливым узором переплелись воспоминания купеческой дочери и твёрдые знания геолога из будущего, зрел чёткий план. Она знала, что русалки — это не просто девы с рыбьими хвостами из старых сказок, а опасные сгустки древней энергии, затягивающие в свои омуты неосторожных путников.
— Живой воды у нас ровно на троих человек, Арсений, — тихо, но твёрдо проговорила она, перепрыгивая через поваленный ствол берёзы. — Так Полоз заповедал. А сколько казаков под воду ушло?
— Трое, — отозвался ведьмак. — медвежатник и ещё два казака. Купец Илья, батюшка твой, спасся от них — он теперь у Полоза в кабале, его на озере нет. Значит, как раз трое в омуте и лежат. Воды должно хватить капля в каплю, коли змей не обманул.
— Дойдём — увидим, — ответила Аглая, хотя на сердце у неё всё равно было неспокойно.
Вскоре вековые лиственницы расступились, и путники вышли к круглому, как серебряное блюдо, лесному озеру. Вода в нём была чёрной, гладкой, словно литое стекло. Ни один всплеск не нарушал этой зловещей тишины, лишь над самым берегом клубился густой, седой туман, пахнущий тиной и сыростью.
Арсений вышел к самой кромке воды, поднял свой посох и с силой ударил им о прибрежный гранитный валун. Гулкий удар прокатился над застывшей гладью озера.
— Выходите, девы озёрные! — зычным, нечеловеческим голосом крикнул ведьмак, и его карий глаз на мгновение вспыхнул изумрудным светом. — Хватит мертвецов в илу прятать! К вам пришёл разноглазый Арсений, с поклоном от самого Великого Полоза!
Вода посреди озера закипела, пошли широкие круги. Из чёрной глубины одна за другой стали подниматься бледные девичьи фигуры. Их длинные зеленоватые волосы путались в стеблях кувшинок, а глаза, лишённые зрачков, светились голодным, фосфорическим блеском. Русалки окружили берег, качаясь на волнах и тихо, сладко затягивая свою предсмертную песню.
— Зачем пришёл, ведьмак? — прошелестел многоголосый, переливчатый шёпот, от которого у любого казака закружилась бы голова. — Зачем покой наших вод нарушаешь? Твои казаки теперь наши… Они спят на мягком иле, качают нас на качелях из водорослей… Мы их не отдадим…
Аглая решительно шагнула вперёд, выходя из-за спины ведьмака. Она не боялась их чар — сила душы защищала её от русалочьего морока лучше любого оберега.
— Полно вам, девы, зубы скалить да песни петь! — звонко крикнула она. — Посмотрите, что у нас в руках! Это живая вода Великого Полоза, хозяина здешних недр! И коли вы не вернёте нам казачьи тела на поверхность, Полоз разгневается. Он повернёт подземные ключи, высушит ваше озеро до самого дна, и останется от вашего омута лишь сухая, растрескавшаяся глина!
Русалки испуганно зашипели, заплескали хвостами, поднимая тучи брызг. Слово Змеиного Царя имело в тайге абсолютную власть, и спорить с его волей озёрные духи не смели. Старейшая из русалок, с лицом белым, как лилия, подплыла ближе к берегу.
— Ладно, ведьмачья дочка, — злобно прошипела она. — Твоя правда. Забирайте своих утопленников. Всё равно от них мало толку — лежат как брёвна, не поют, не пляшут. Но живую воду мы себе не возьмём, она для нас — чистая смерть, калёное железо! Сами их оживляйте!
Русалки дружно нырнули в глубину. Несколько минут озеро оставалось спокойным, а затем вода вновь забурлила. Озёрные девы, слаженно толкая бледными руками, вытащили на песчаную отмель три неподвижных человеческих тела. Это были пропавшие казаки из станицы: Медвежатник и два его товарища. Они лежали на мокром песке, синие, застывшие, без единого признака жизни.
Как только русалки скрылись в глубине, Аглая и Арсений бросились к лежащим казакам. Арсений бережно достал из сумы заветную бутыль, откупорил деревянную пробку. Голубое свечение живой воды озарило бледные лица утопленников.
— Начинай с Медвежатника, — скомандовала Аглая, растирая холодные руки. — потом молодой, душа у него чистая, ему легче будет вернуться.
Арсений приподнял голову Медвежатника и капнул ему в приоткрытый рот ровно три капли светящейся влаги. Тотчас же по телу мужчины пробежала судорога. Вода в бутыли заметно убыла. Казак тяжело, с хрипом вздохнул, из его горла хлынула озёрная вода, и он открыл мутные, ничего не понимающие глаза.
Затем ведьмак подошел к двум другим казакам. Аглая в это время принялась яростно растирать их тела сухой ветошью, помогая прогнать омутный хлад из жил. Арсений бережно, стараясь не пролить ни единой капли, разделил остаток живой воды Полоза между ними. Целебная влага скользнула в пересохшие рты.
Сила Змеиного Царя сделала своё дело. Казаки один за другим зашевелились, закашлялись, выплёвывая озёрную тину и возвращаясь к жизни. На берегу они развели костёр из сухой лиственницы и ведьмачьих трав, чтобы хорошенько обсушить и высушить спасённых.
Через час все трое уже сидели у огня, полностью обсохшие и согретые, но взгляд каждого из них был блуждающим и пустым. Аглая достала из мешка остатки дорожных припасов — запечённое мясо и лепёшки, кои они взяли из дома, и накормила их. Казаки жадно, молча набросились на еду, словно не ели несколько недель. Однако на все вопросы Арсения они лишь качали головами.
— Ничего не помним, — хрипло выдавил один из них, уставясь на огонь. — Помню, как в лес пошли… А дальше — темнота, холод и будто музыка какая-то в ушах звенела. Как здесь оказались — бог весть.
Омутный морок русалок начисто стёр из их памяти дни, проведённые на дне озера. Они не помнили ни русалочьих ласк, ни страшного подводного царства. Для них всё это было лишь долгим, тяжёлым сном без сновидений.
Путь назад до казачьей станицы занял весь остаток дня. Ожившие казаки шли ходко, но молча, всё ещё не до конца придя в себя от пережитого. Впереди всех уверенно шагал медвежатник. Он лучше других чуял дорогу к родному дому, и в его глазах уже горела радость скорой встречи с близкими.
К станице они подошли, когда солнце уже садилось за горизонт, окрашивая бревенчатые избы и купола местной церкви в багровые тона. Медвежатник, обогнав остальных, первым ворвался через раскрытые станичные ворота.
На площади у кабака и правления в этот час всегда собирался народ. В тот момент в станицу вернудся немой.Завидев его, казака которого уже считали погибшим и помянули на кладбище, бабы всплеснули руками, а мужики побросали свои телеги.
— Глядите-ка! Живой, шельма! — раздались удивлённые возгласы.
Станичники обступили мужчину, радовались, хлопали его по плечам. Мать его с плачем упала сыну на грудь. Однако общая радость длилась недолго. Старые, бывалые казаки быстро заметили, что немой вернулся один, а взгляд его остаётся странным и отрешённым. Поняли станичники далеко не всё — немота парня не позволяла ему объяснить, где остальные и что стряслось в тайге.
— А остальные-то где? Где двое других? Где купец Ветров? — сурово вопрошали из толпы. — Неужто бросил товарищей?
В станице тут же поднялся гул. Кто-то радовался чуду, а кто-то начал ругаться, подозревая недоброе и обвиняя вернувшегося парня в трусости. Но тут в ворота вошли Аглая, Арсений и еще трое казаков. Шум мгновенно стих, сменившись гробовым молчанием. Вид вернувшихся из мёртвых казаков внушал робкий страх. Люди расступались перед ними, крестясь и шепча молитвы.
Чтобы избежать лишних расспросов на улице и успокоить разбушевавшуюся станицу, Аглая, ведьмак Арсений и три спасённых казака отправились в местный кабак. Там, за крепким деревянным столом, собрались станичные старшины и близкие родственники пропавших. Перед ними выставили кувшины с квасом и хлеб.
Казаки сидели в кабаке, постепенно приходя в себя под воздействием тепла. Они честно рассказали станичникам всё, что могли, и объяснили, где находятся остальные участники похода, подтвервив, что купец Илья Ветров остался в тайге, но жив.
После этого разговора, устав от шума и людских пересудов, Аглая, Арсений и пришедшие с ними казаки разошлись по домам. Аглая и ведьмак отправились к нему домой — в крепкую избушку на краю станицы, где Арсений жил и держал свои сушёные травы.
Там, дома у ведьмака, Аглаю встретила мать. Женщина наконец дала волю слезам, обняла её и принялась причитать, рассказывая, какого она страху натерпелась за всё это время, пока они ходили в гиблое урочище.
— Доченька моя, Аглаюшка… Какого же я страху натерпелась, пока вы в тайге были! — плакала женщина, гладя Аглаю по волосам. — Ночами не спала, всё казалось, что волки воют под окнами, да нечисть лесная в двери стучится. Думала, и тебя потеряла, и отца твоего батюшку… Расскажи ты мне, ради бога, живой ли он? Где Ильюша мой?
Аглая мягко отстранила мать, усадила её на лавку у тёплой печи и сама села рядом, взяв её за натруженные руки. В этот момент в ней снова заговорили одновременно две души: сострадание купеческой дочери и холодная, точная уверенность геолога, знающего законы подземного мира и волю Великого Полоза.
— Живой наш батюшка, мама, живой, — тихо, но твёрдо сказала Аглая, глядя матери прямо в глаза. — Не плачь и не убивайся понапрасну. Но и скорого возвращения его не жди. Отец вернётся домой ровно через три года.
Старая женщина ахнула, прикрыв рот ладонью:
— Три года? Господи, да где же он ходить-то будет столько времени? Чего ради?
— Такой договор у него сошёлся с землёй, — спокойно пояснила Аглая, поглаживая лежащую на столе малахитовую шкатулку. — Батюшка наш под землю ушёл, к самому Змеиному Царю в услужение. Будет он там три года потаённые клады открывать, да от людской жадности беречь. Земля его за корысть наказала, но и наградой не обделит. Отслужит свой срок — вернётся живым, здоровым, да таким богатым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А раньше срока его никакая сила оттуда не выкупит. Нам же остаётся только ждать, беречь дом и верить, что слово Полоза крепче гранита.
Арсений, стоявший у окна и смотревший на тёмную стену далёкой тайги, молча кивнул, подтверждая слова девушки. Теперь в их доме поселилась твёрдая надежда.

Эпилог.

Жизнь в станице постепенно вернулась в своё русло, хотя былое спокойствие ушло безвозвратно. Тайга больше не казалась казакам просто нагромождением деревьев — теперь каждый знал, что за стеной вековых лиственниц дышит своей потаённой, грозной силой Уральская земля.
Вскоре после возвращения из гиблого озерного урочища на пороге ведьмачьего дома объявился сам станичный сотник. Пришёл он не с миром и не с расспросами, а за окончательным ответом, высокомерно поправляя дорогую смушковую шапку. Он пришёл требовать, чтобы Аглая, как и было уговорено до таёжного похода, пошла под венец с его сыном Василием.
Аглая выслушала его спокойно, даже не пригласив присесть к столу. Она открыто посмотрела в глаза гордому казаку и твёрдо, без тени сомнения сказала, что за Василия не пойдет вовек, ибо сердце её принадлежит другому. Сотник от такой дерзости побагровел, усы его затряслись от гнева, и он зло сплюнул на деревянный пол.
— И не нужно! — зычно отрезал он, сурово зыркнув на девушку. — Нам в роду голодранка не нужна! Купеческое богатство ваше в тайге сгинуло, а девка без приданого только обуза для справного казака!
Аглая на эти слова лишь хмыкнула, едва сдерживая улыбку. Ей ли, хранительнице малахитового дара Хозяйки, и ей ли, геологу Таисье из далекого будущего, было горевать о станичном «богатстве» и конях сотника? Она знала истинную цену земным сокровищам, а потому суетная гордость казака вызывала у неё лишь лёгкую усмешку.
Долго тянуть со своей судьбой Аглая и Арсений не стали. Обрядов они справили два, чтобы уважить обе силы, что вели их по жизни. Сначала они тайно обвенчались в старой, покосившейся станичной церквушке — перед богом человеческим, при блёклом свете восковых свечей. А сразу после этого, когда сумерки сгустились над хребтом, они ушли в самую глубь тайги. Там, на уединённой замшелой поляне, под молчаливым благословением старого Лешего и при свидетельстве самой луны, они провели древний языческий обряд, навек связав свои души земными узлами.
Жить они остались в просторном, пахнущем сухими травами и кореньями ведьмачьем доме на краю станицы. Елена, мать Аглаи, вместе с младшими детьми вернулась в свой купеческий дом. На её плечи легла тяжёлая доля — три года верного, молчаливого ожидания. Она каждый день смотрела на заснеженные или зеленеющие таёжные дали, молясь о возвращении мужа. Все эти долгие, тягучие месяцы Арсений верно помогал ей и ребятишкам: то дров подвезёт, то крышу подлатает, то добудет в лесу дичи, не давая купеческой семье нужды терпеть.
Ровно через год после венчания у Аглаи и Арсения родилась дочь. Девочку назвали Марьянкой. С самого первого вздоха стало ясно, что ребёнок этот не совсем обычный. Волосы у малышки были иссиня-чёрными, как поделочный уголь или ночная таёжная глушь, а глаза горели чистым, пронзительным изумрудным светом, точь-в-точь как каменные палаты Хозяйки.
Марьянка подрастала удивительно спокойной и чуткой. Обычные девичьи игрушки, тряпичные куклы да расписные свистульки её совсем не интересовали. Больше всего на свете маленькая Марьянка любила камни. Она часами могла сидеть на крыльце, перебирая принесённую с речной косы гальку, рассматривая прожилки и шёпотом разговаривая с ними, словно те были живыми. Но самой большой её страстью стала тяжёлая малахитовая шкатулка, которую Аглая бережно хранила в сундуке. Едва Марьянка умудрялась дотянуться до зелёного камня, как её изумрудные глаза вспыхивали затаённым, неземным восторгом, а пальчики ласково гладили холодные узоры.
Арсений, глядя на дочь своим разномастным взглядом — карим человеческим и зелёным кошачьим — всё прекрасно понимал. Он видел, чья отметина лежит на этом ребёнке и какая сила зреет в маленьком теле. Но ведьмак молчал. Он не хотел тревожить любящее материнское сердце Аглаи, берег её покой и лишь крепче обнимал жену по вечерам.
Впрочем, Аглая и сама всё прекрасно понимала. Двойная душа и память о будущем, где она зачитывалась волшебными сказами Бажова, давали ей ясное, глубинное знание. Она смотрела на черноволосую дочку и не испытывала страха перед неизвестным. В её душе царил абсолютный, звенящий покой. Она знала: пройдут годы, и её маленькая Марьянка не просто продолжит их род, а станет новой, полноправной Хозяйкой Медной горы, хранительницей всех уральских и сибирских недр.
Три года пролетели, словно один затянувшийся таёжный день. Ровно в назначенный срок, когда печать земли ослабла, Илья Ветров вернулся в станицу. Великий Полоз сдержал своё змеиное слово.
Купец вернулся невероятно, сказочно богатым. Избыточный груз золота и драгоценных каменьев едва вмещался в тяжелые обозы, нанятые им на тракте. Но подземная кабала и сырые шурфы не прошли для него даром: Степан вернулся тяжело больным. Лицо его было бледным, как пещерный известняк, дыхание — прерывистым, а руки дрожали от пережитого могильного холода. Он больше не был тем заносчивым, жадным до наживы торговцем.
Собрав в доме всю семью, Степан долго смотрел на жену, детей и старшую дочь . Он молча достал тяжёлую мошну, отделил Аглае и её мужу-ведьмаку щедрую долю золотых денег, которой хватило бы на безбедную жизнь нескольким поколениям, и официально отдал им во владение большой купеческий дом в станице.
— Не место мне больше здесь, — тихо, сиплым голосом сказал Степан, глядя на темнеющий за окном лес. — Тайга меня тяготит, камни в ушах звенят… Уедем мы. В Нижний Новгород подадимся, ближе к большим ярмаркам, подальше от этих гор. Там докторов найду, да и покой обрету, коли земля отпустит.
Аглая и Арсений остались жить в своём таёжном краю, оберегая покой станицы, воспитывая будущую Хозяйку гор и храня великие тайны, скрытые под золотыми кольцами древней сибирской земли.
Конец.
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